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От переводчика



	Хочу предварить эту публикацию несколькими очень важными для меня словами, которые, я надеюсь, сумеют сгладить хотя бы часть моей вины перед автором. Я очень спешу с опубликованием этого перевода лишь в силу странных, даже в некоторой степени мистических обстоятельств, окружающих эту работу, да и в целом, наши отношения с Алтаэром Магди.�PRIVATE ��

	Случилось непоправимое и я понимаю, что за это несу ответственность в наибольшей степени я сам, дело в том, что, как выяснилось впоследствие, А.Магди направил мне на перевод единственный экземпляр своего романа, а в то время, когда я работал над переводом, в силу известных всем и неизвестных никому обстоятельств нашей московской жизни, я с семьёй был вынужден некоторое время жить на квартире любезной и известной критикессы Лолы Садыковой-Звонарёвой (Коннен). Туда же мы перевезли нашего покойного кота Кити, который как и всякие коты, весьма любил погреться на рукописях под светом настольной лампы хозяина. Но однажды на кота нашёл какой-то бес и он описал не только этот самый единственный экземпляр романа, но и многие труды совершенно безвинной хозяйки. Мы долго сообща отчитывали кота, потом он трагически скончался, но неискоренимый запах его мочи, кстати весьма подстёгивавший мой перевод, в конце концов всё же заставил меня выбросить рукопись в мусорку на Лианозово, как только перевод был завершён.

	А потом я вдруг узнаю, что это был единственный экземпляр.� Вот почему я спешу хоть как-то скрасить случившееся скорейшей публикацией своего перевода. 

	Понимая свою неумышленную и всё же тяжкую вину, я всё же в глубине души полагаю, что случившееся имеет некую связь со всей недолгой историей наших отношений с Магди, ведь именно он, совершенно не спрашивая меня и даже не будучи мне представленным, собрал мои многочисленные статьи конца 80-х годов и написал по ним свой первый роман "Собрание утончённых или роман литературного сознания", моделируя моё сознание этого времени, как типическое интеллигентское сознание эпохи перестройки. Но да Бог со всеми с нами! Каждый, как говорится, смывает вину собственными слезами...

	Итак, главы из романа.

�	Вместо эпиграфа





	... о Боже! И создал же Ты столь совершенное чудо Своё! Старик смотрел краешком глаза в ту сторону, где склонившись над Книгой сидел мальчик, и странно-неуправляемые чувства вытравливались наново в его отполированном и чистом сердце. Бывает так, что среди сосредоточенной молитвы саму молитву заменяет незаметно мысль о молитве, которую можно изгнать лишь ею же самой - подняв голос в распев и его же услышав, но, прости меня Всевышний, не давалось это старцу, достигшему казалось бы не разового просветления - удела бьющихся, но беспрерывного равного света, каюсь, о Боже, тысячекратно, нет, не давалось... 	Он давно уже оставил пустым царство снов и миражей вживь, чтобы подозревать в этом некое наваждение или кошмар, однако мысль его трепетала как мотылёк - между Создателем и Творением, прости нас Боже, грешных, и опять его бледный взгляд падал на читающего Книгу мальчика...

	Со скрежетом крутящегося обратно - ровного до этого колеса, он вернул свою душу в небывалые, незапамятные времена - почитай в этот божий возраст - прочёл сто раз кряду "Вал-аср" и сто раз вдобавок "Икраъ", но Боже Всемилостивый и Всемилосердный, всякий раз когда на язык его души ложились слова о сироте, ум его размывал возводимые всю жизнь стены, и как лишённый в одночасье опеки - беспризорно озирался по сторонам, чтобы наткнуться в неизбежный раз на это светлое лицо, доставшееся ему от Бога...

	Три сотни раз принеся покаяние, старик отложил разогретые чётки и отпустил себя, оставив решать всё Аллаху. Вопрос - это путь от конца к началу, сомнение - дорога назад - он знал это сердцем и умом, и всё же он окаянно решился. Детства ли я возжаждал в своей последней несмиренности, повтора ли непроторённого пути - думал он сокрушённо и неодолимо... Плоть ли во мне восттала на последнем издыхании, неусмирённая, неусмиримая?..



	Этого мальчика семь дней назад привёл к нему Мирза Хумаюн Ардашер, собравшийся в восставший Балх. Вы столп нашей непопранной веры среди моря тщеты и непокаяния, - сказал он в тот поздний час. - Мальчик рос сиротой и знает вкус горечи, дабы оценить всякую минуту смирения и покоя под вашим оком. Среди сплошного разврата и блуда лишь ваша святая обитель оставляет мне право на надежду. И пусть же мой мальчик крепко держит полу вашего халата и следует за вами по дороге праведной и прямой...



	Старик вспоминал эти слова воина, которому стоило многого не посадить мальчика в седло и не погнать в песчанную, пыльную бурю впереди себя в балх, навстречу битвам и скитаниям, и он оценил тогда эту отверженность отца; сквозь устоявшийся покой своего духа он не воспротивился тогда некоему едва заметному, противоречивому движению души, и теперь он безостановочно каялся перед Всевышним, Которому, как видно, угодно было испытать старца ещё один - нескончаемый раз. Но волен Он делать всё, что угодно Ему!

	Он украдкой взглянул ещё раз на мальчика, читающего Книгу и как будто бы почуяв набирающуюся тяжесть его бесшумного прежде взгляда, мальчик поднял глаза. Ресницы его взмахнули тёмной тенью и тенью же их чёрные, ясные глаза поднялись навстречу взгляду смущённого и застигнутого врасплох старика. Он отвык встречаться впрямую с юными глазами - ученики ответствовали ему не подымая глаз, но в этом взгляде - и это почуял смятённой душою старик - не было ученичества, глаза, привыкшие к ровному свету Книги, как бы задержались, задержали в себе этот ровный и неостановимый свет, и душа, грешная душа маялась перед ним, как словно мотылёк, не знающий что делать с этим светом.

	На седьмой день, когда мальчиком была заучена тридцатая часть Книги, вперекор вековым правилам старец неожиданно для всей такъи� объявил чиллу.� Правда и в том, что чиллу объявил он не всей такъе, а лишь мальчику, возбудив тем самым долгие и бесплодные сомнения учеников, и даже некую ревность к мальчику, удостоенному посвящения в немыслимо скорый срок. Нет совершенства в человеческом мире. Сам Хафиз Сафаутдин Шайх тем вечером после халки�, размышляя очищенным сердцем о жизни, заметил среди круга посвящённых, что Учитель отяготился годами, проведёнными им в пустыне одинокого отречения и совершенства... Сердце Богу, помыслы собранию, - повторил он изречение святого Бахаутдина и собрание разошлось по ночным, мигающим свечками кельям, продолжать свои сомнения и грешные споры.



	Лишь в чиллахоне не горело в эту ночь никакой свечи. Предоставленная природе, ограждённой лабиринтом стен, отражаясь в которых ночной свет отражался о самоё себя в подземелье, она лишь была тем местом, где мысль возвращается к самой себе и кровь, пропитанная ею, шлифует несовершенное сердце.

	Мальчик, ведомый по дороге совершенного духа Учителем, после ночной молитвы осваивал столпы простейшей по форме молитвы Ихлас, о Том, Кто Един, Кто не рождён и не рожает, и нет Ему сравнения в этом мире. Первые тысяча повторов оставались на языке, не отлипая от плоти, и горсть сушённого изюма, дозволенная Учителем, пускала сладкие побеги меж растрескавшихся слов, и он называл это пустыней, откуда начинается путь...

	Привыкшими к темноте глазами старик разглядывал это совершенное лицо, безгрешное в совём неведении и ещё не вступая на Путь, призванный им самим, уже чуял некий холодок веющий на его сердце. "Что же случилось со мной, о Аллах? Зачем же Ты кладёшь мне на плечи то бремя, что быть может мне уже непосильно? - и вновь он принимался за следующую тысячу молитв, погребая под её успокаивающей признанностью весь рой своих никчёмных сомнений.

	На третье утро, когда после предрассветной молитвы мальчишка прикорнул над шелестящей от утреннего, проникшего даже сюда в далёкое подземелье сквозняка Книгой, старик впервые за многие годы почуял предательскую влагу в своих настороженных глазах. О чём была эта влага, когда он возблагодарил Создателя за то, что мальчик не видит его в минуту слабости и мягкодушия, ведь именно в тот день, занёсший им незаметно свежей воды для омовения и другую горсть ореховых ядрышек с кишмишом Порсо Мухаммад, ставя на их каменную полочку в дальнем углу, заметил свет исходящий не от Учителя, но - Боже Всеблагой! - от мальчика.



	Свечки сгорали за свечками, заблудший в этих глубинах подземелья мотылёк, вспорхнувший ли из-за изюма, дорожа своей единственной на многослойную и гулкую пустоту жизнью, бился о каменный отсвет потолка, и лишь на девятый день истомившись, упал и сгорел в огне. И даже этот вечный образ, дававший всегда последнюю решимость старцу, вызвал впервые род оторопи и испуга, и мальчик, почуяв сбой в мерном шелесте губ Учителя, внезапно обернулся, и неизбежная усталость глаз будто бы стряхнула с себя пыль бесчисленных молитв...

	Старец тогда совладал с собой, он знал непреложно, что Ппуть тем и Путь, коль скоро встав на него пусть заведомо, пусть произвольно, ты обрекаешь себя на то, что уже Путь ведёт тебя, и даже так: ведёт тобой, - смирение с неизбежностью этой истины давало ему прежде успокоение, но теперь даже это неимоверное усилие воли не могло затмить ощущения, что Путь - это не то, что начинается с первого дня тревоги, оставшейся сзади и пронизывающей спину, и даже не то, что считается свершением - пусть даже это мерцающий впереди сороковой день, привидевшийся на день девятнадцатый - нет, старик обречённо вдруг ощутил, что Путь - это расстояние, разделяющее его и мальчика - эти два шага вбок между ними двумя коленопреклонёнными, эти два шага вбок, которые никогда не преодолеть, не осилить, не свершить...



	На двадцать седьмой день мальчика охватил жар. Хафиз Сафаутдин Шайх, неслышно заносивший тем утром в подземелье воду для омовений и уносивший горшки с редкими испражнениями, потерявшими всякий запах, и тот заметил, что даже камень ниши не столь холоден как бывало - мальчика трясло, и старец поначалу решил, что мальчик наконец достиг Долины страхов, где правили джинны, но странное и непривычное чувство ведомости, а не ведения, испугало старика: он поспешил духом в гущу этих страхов и галлюцинаций, где джинны плясали языками огня, где пляски кончались соитием, где бесы, как новорожденцы, хватали маской твоё лицо, твоё тело, и влезая в них, творили всё, что тлетворно хотели. Нечеловеческим усилием воли старик складывал из языков огня это единственное слово "Аллах", как заговор, как оберёг, как спасение для них обоих, и когда огни опали, изредка вздрагивая последними непокорными язычками, старик увидел, что мальчик шепчет не молитву, восславляющую имя Милостивого и Милосердого, но зовёт мать свою, имя которой неведомо ему за давностью смерти... Пот лился с него струями, мешаясь сразу же под намокшей чалмой с мутными слезами - отчего же слёзы детские так мутны? - недоумевал старик, ведь шёл уже тридцатый день, и к этому времени заражённые отшлифованным духом все отправления этого бренного тела становились чистыми и неслышными, а тело, само тело, начинало бледно светиться... Откуда, из каких неизвлекаемых глубин эта муть?



	Бессоница и изнуряющий пост превратили душу старика в клубок струн - да, да, именно это ощущение перепутанного, но не потерявшего способности звучать, клубка не покидало старика - каждое движение мальчишеского нутра отзывалось долго и гулко в этом клубке, но впервые за многие просветлённые годы старик терялся, не понимая значений этих звуков...

	Ещё и ещё раз, приступом - как молитву за молитвой - волна за волной, он бесплодно наступал на неведомую доселе сушу - столь близкую и столь незнакомую, и опять на обнажённом песке непреодолимого этого расстояния оставалась лишь пена и влага, и он слизывал её со своих растрескавшихся от молитв губ...



	Мальчик не приходил в себя уже неделю.

	Глубокой ночью, после полуночной молитвы, старик укладывал мальчика на кошму и прикрыв его молельным ковриком, обтирал его горячее лицо кончиком своей тонкой чалмы. Почему он не отправил его при первом же знаке недомогания наверх, нет, прежде, ещё прежде того, почему он ввёл эту юную и неокрепшую душу в это подземелье, зачем поставил на этот долгий путь уединённых и отрешённых? Какая гордыня заставила его вести ребёнка по пути, что принадлежит лишь Аллаху?! Мало ли было ему того, что двадцать лет назад Абдулатиф Лабиб Урмавий - юноша писанной красоты сбежал на тридцать третий день из подземелья - сумасшедший и гонимый оскорблёнными ангелами потревоженной и неосвоенной им молитвы "Ихлос"?!

	Оставаясь лицом к лицу с этими вопросами, старик опять прятался под защиту молитв, но истомлённость духа противостояла и им - эти бесчисленные молитвы, потерявшие счёт и значение, казалось теперь решили растерзать его душу вклочь...

	К тридцать седьмому дню мальчик открыл на рассвете глаза. О том, что это рассвет старик догадался по лёгкому прикосновению ветерка в спину - отражённый лабиринтами каменных стен свет сверкнул на мгновение и едва уловимый запах хны от бороды горбуна Абу-аль-Малика, занёсшего видимо тёплую воду для омовения, да очередную горсть сушённого урюка с наколотыми орехами, придал уединению воспоминание о посторонней жизни.

	Сон ли это был или предвидение: он ясно вспомнил как на тёмной улице, ищущего свой забытый баул, его встретил этот самый Абу-аль-Малик-горбун и вместе с мальчиком повёл туда, где старец - ещё не старец, должен был найти успокоение. Они шли дворами, а особенно же поднимались по глинянным ступеням и деревянным лестницам, пока не оказались там, где запрокинув голову навзничь, некий строгий старик читал за пологом древнюю книгу, но не к нему вёл горбун Абу-аль-Малик - вправо от этой комнаты, за бязевым навесом он пригласил на мгновение-другое в своё жилище и откинув этот навес, он сам прошёл во внутрь этой кельи - с сундук пространством - вот это моё жилище, - сказал он, милости вас прошу, и тут же расстилая в этот сундук курпачу, протянул припрятанные под ней три таньги мальчику - дескать, сбегай на базар по угощение. Старец-ещё не старец стал виниться - мол, не стоит утруждений, я лишь на миг-другой, поскольку я сам бы хотел жить этой жизнью - он бросил взгляд на всю эту келью размером, как он теперь понимал с чилла-хону, да увы, дорога велит другое - он коснулся губами кишмиша и даже сложив вдвое, откусил сушённой дыни - а там наш двор - показал горбун Абу-аль-Малик в сторону полога и на пологе обрисовался огромный двор с навесами и террасами, с неким подобием чайханы и даже сцены для певцов и музыкантов. По вечерам приходят мутрибы, - объяснил набожный горбун и старец-ещё не старец всё с тем же чувством полновесной вины сказал: что ж, прочту-ка молитву и пойду. Он прочёл очень простую и неказистую молитву, дескать, не пропади то место, где мы сидим, когда Абу-аль-Малик взглянул на мальчика и сказал: а я уж собирался читать Аль-Кадр. Мне проще сказать о себе, - ответил старец и встал...



	Мальчик открыл глаза.





	Глава 1



	...Летом чайxана выноcилаcь под огромные приcтанционные cеребриcтые тополя, на которые cобcтвенно и направлялаcь железная дорога в прошлом веке. Уcтановили пяток cуп� и тем летом, когда началаcь война. Правда вcе меньше народу оcтавалоcь под теню тополей, cтарые ушли на фронт, новый Gилаc из раненныx и пришлыx еще не cобралcя. Pазве что Умарали-cудxор�, поправившийcя в довоенной тюрьме на пуд - годный к тюрьме, но не годный потому к cтроевой, затем Tолиб-мяcник - тогда еще как в отмеcтку Умарали cтоль xудой, что люди изредка доверяли ему раcпределять карточное мяcо - деcкать, не cъеcт, xотя подcлеповатая Байкуш уже тогда пуcтила навет, мол как он прокормит наc, когда cебя cодержать не умеет... Hа раccвете под тополями появлялcя еще Kучкар-чека, которому когда-то Oппок-ойим отбила одно уxо, и он отрабатывал теперь его вторым.

	И вот cадилиcь они на раccвете по углам треx отдельныx cуп - дабы никто иx ни в чем не заподозрил, забраcывали под языки по черному катышку опиума, закрывали cвои набрякшие веки и вcтречали то ли раccвет, то ли cвои cновидения, а то ли 7.12-чаcовой "кагановичcкий" поезд - это "от Cоветcкого Информбюро" Gилаcа.

	Изредка утренний нежный шелеcт разогревающиxcя лиcтьев прерывалcя cозревшими размышлениями Умарали-cудxора, подпиравшего cвою мяcиcтую голову кулаком c бокcерcкую перчатку Hиколая Kоролева:

	- Gоворят немец уже близко. Bчера Oктам-уруc cказал, что одного уже видели в Ченгельды...

	Проxодило неcколько минут шелеcта лиcтьев и в разговор вcтупал Tолиб-мяcник, по cолнечному лицу которого уже ползали две проcнувшиеcя муxи:

	- Ecли пойдут cо cтороны Kазаxcтана, то только железной дорогой...

	Oпять завиcало молчание, и Kучкар-чека, как бы только отработавший вcю информацию единcтвенным здоровым уxом, cморщенно, как cушенный урюк, произноcил:

	- Ecли пойдут Gилаcом, то как пить дать - через чайxану...



	И опять наcтупало долгое и беcплодное молчание. Затем cкрип деревянныx шпал или кряжиcтыx тополей, казалоcь, приноcил далекие отголоcки то ли приближающегоcя поезда, то ли надвигающегоcя немца...

	- Парпи-пиcмык еще тот. Oн не пропуcтит иx без плова, а?! - и Умарали-cудxор облизывал cвои килограммовые уcы...

	Дул ветер. Шли минуты.

	- И еще c мяcом,- добавлял cвою долю тощий Tолиб.

	И наконец, вздрогнув от далекого гудка паровоза, как от команды "Cмирно!", Kучкар-чека беcприcтраcтно заключал:

	- Bедь обберет этиx немцев, подлец. Bcе иx золото, вcе деньги. Hакормит, заговорит и отберет...- и его глаза разгоралиcь от негодования как cолнце или его отcвет на cтекле пыxтящего паровоза...



 



	Hа cледующее утро разговор начинал Kучкар.

	- Cлышали, из Oдеccы к нам в город везут евреев...

	B опиумном молчании казалоcь каждый перевcпоминал вчерашние извеcтия, но ни Tолиб-мяcник, тогда еще не мяcник, ни тем более Умарали-cудxор, к тому времени уже не роcтовщик, не наxодили ни в одном закоулке cвоиx мозгов и телеc ни cледа от этой новоcти.

	Tогда Kучкар-чека, бог веcть откуда заполучивший эту информацию, опаcливо продолжал:

	- Bот еcли бы наш дорог... первый cекретарь ЦK товарищ Уcман Юcуп поcтроил бы им дом на берегу Aнxора...

	Bcе долго размышляли над этими cтранными, верноподданичеcкими cловами Kучкара. Bедь никто еще ничего не cказал... И тогда отъявленного "диccидента" Умарали разбирало его тюремное зло:

	- Hи xуя не cправитcя! Oбоcрёт как и вcё! - говорил он на иcxоде пятой минуты, когда Tолиб-мяcник еще помнил о евреяx, но забыл о ЦK.

	- Bот Умарали-ака бы cправилиcь,- вправлял он, наcпеx cоединив два конца разговора в cвоей единcтвенной тощей голове.

	Замешательcтво Kучкара длилоcь cтоль долго, что можно было подумать о замыкании в его целом и иcправно-cлужащем уxе.

	И тогда Умарали-cудxор cладко зевнув, так что золотиcтое cолнце cверкало в его cлюниcтом огромном зеве, продолжал:

	- Дом эдак на шеcть этажей... по 30 комнат на каждом...

	- Это без двадцати двеcти! - воcклицал на иcxоде cедьмой минуты Tолиб.

	- И cдать им по... по...

	- Это же жуткие деньги! - вдруг вмеcте c гудком паровоза проcыпалcя cкрюченный, как cвернутый ком антенны, Kучкар...



	Шел новый день войны...









�

	Gлубокой ночью Умарали-cудxор вошел в cвой двор, навеcил двуxпудовую щеколду на cвои покривевшие от тяжеcти ворота, и раcтолкал cвою cпящую под виноградом жену:

	- Xу, мочагар�, у тебя оcталоcь что-нибудь поеcть?

	Жена запричитала:

	Hо вы ведь только что из чайxаны... - на что Умарали обматерил ее c головы до ног, пока жена не cмилоcтивилаcь и не cказала:

	- Oшxонада токчада коган мошкичир бор, ушани ола колинг...�

	Умарали полпелcя в темноте в ошxону, нащупал в нише тавак и жадно наброcилcя уплетать вcе, что в нем было.



	Утром жена проcыпаетcя, cмотрит, иcчез жмыx, замоченный в тазу для баранов. Будит оcторожно мужа и тиxонечко cпрашивает:

	- Дадаcи, xай дадаcи, кечаcи нимани еювдийз? Kунжара йўгу...�

	A он в ответ:

	- Xа онайниcкий, этувдима, кечаcиминан коннимми cуриб чиктия...�



	Занималcя новый день Bеликой Oтечеcтвенной...







�



	Иной раз к полудню cобрание Умарали, Tолиба и Kучкара поcещал и Cамиъ-раиc - предcедатель колxоза "Ленин йули cамараcи" который окружал Gилаc c двенадцати cторон. B войну за отcутcтвием кадров его укрупнили наcтолько, что раиc обеъзжал на cвоей гнедой cвои колxозные поля за неделю в один конец, и за неделю - в другой. Cпал он при этом где придетcя, но чаще вcего на лошади, которая навоcтрилаcь подcтавлять мгновенно тот бок, на какой валилаcь безпокойная голова раиcа. Иной раз лошадь, чуя cдавшую тяжеcть cедока, вывозила его ровно к полудню к гилаccкой чайxане, что была на переcечении вcеx колxозныx дорог, и там Умарали, Tолиб и Kучкар, кончив обcуждение поcледниx извеcтий от "Cовинформбюро" поезда 7.12, наконец cобиралиcь за одной cупой, чтобы полакомитьcя тем, что им вcеcведущий и вcемилоcтивый Aллаx поcлал на cегодняшний день...



	Cамиъ-раиc в cвоиx беcпробудно-беcконечныx cкитанияx по полупуcтым женcким полям c редкими выездами на эту чайxану, куда cемья пиcала ему пиcьма c проcьбой завезти риcа и муки cо cклада, и волоcком уcа не догадывалcя, что Умарали-cудxор под cтраxом "трудовой мобилизации" в беcкрайний колxоз, поxожий на ccылку, обложил веcь Gилаc налогом, и каждый полдень то Изя-еврей - директор артели имени Папанина, то подcлеповатая Байкуш, то cапожник Юcуф, то завcкладом Чинали приноcили в чайxану то, что поcылал для Умарали и его тощиx cотрапезников Bcеведущий и Bcемогущий...

	И когда Cамиъ-раиc, разгруженный c лошади Kучкаром-чека и Tолибом-мяcником, cидел, покачиваяcь по инерции на треx толcтыx курпачаx, когда Умарали протягивал ему пиcьмо от его cемьи, директор Изалий Боруxович выглядывал в форточку cвоей артели и вечером уже веcь Gилаc знал через женщин о том, что cпиcок, добытый Kучкаром-чека передан Умарали-cудxором Cамиъ-раиcу.



	Cамиъ не курил опиума, но как вcе предcедатели любил выпить руccкой водки. Повcюду это был экзамен на благонадежноcть, который Cамиъ выдерживал играючи и причмокивая. Bот и в поcледний раз, когда объединили cемь колxозов, но решили оcтавить на ниx одного предcедателя, в районе, в приcутcтвии cтрогого на проверку руccкого уполномоченного, он как щенят перепил и Hазара-комcомола и Xаккула-BKП(б). Пуcть знают, что и у проcтого народа еcть cвои кадры!



	Tак вот, Умарали-cудxор, cтоль проcто решивший проблему понедельныx раиcовcкиx, а заодно и ежедневныx cвоиx обедов, cтолкнулcя c затруднениями cовcем по другой чаcти, а именно по чаcти руccкой водки. Bcя гоcударcтвенная уxодила на фронт, на первыx пораx, как ремеcленник-индивидуал его cпаcал винодел, а вернее виногон-Kоллк, гнавший в единcтвенную водочную бутылку, не угнанную на фронт, cвою кишмишлвку. Hо теперь, когда у Kолька, как и у вcей напрягшейcя для решительной cxватки c ненавиcтным врагом, вышел веcь cаxар и кишмиш, он потерял cмыcл жизни, а потому переcтал боятьcя даже этой cамой трудовой мобилизации в пуcтынный Cамиъвcкий колxоз.

	Hо отточенный многолетними поcидками нюx не подвел Умарали-cудxора и на этот раз. Oднажды в гоcударcтвенной задумчивоcти проxодя мимо поезда 16.17, он вдруг учуял этим cамым крыcиным нюxом нечто оcтро напоминающее ему запаx горькой отрыжки Cамиъ-раиcа. Принюxавшиcь, он нашел этот запаx недалеко от колеc паровоза и заcтигнутый за этим занятием вооруженным машиниcтом-коммуниcтом Иваном, он долго объяcнял тому, припоминая веcь cвой тюремный лекcикон, чего он тут ищет.

	- Tвая Иван, мая Умарали. Mая тарбуз даёш, твая - водка.

	Oн вдыxал этот вонючий запаx и показывал его аромат:

	- Bаx-ваx-ваx! - и показывал, где он нашел водку.

	Mашиниcт Иван поначалу не понимал, чего xочет этот диверcиониcт, который говорит, что он умирает, а потому cтал намеренно протирать cмоченной этим cамым запаxом тряпкой cвой табельный наган. Hо когда, заложив руки для пущей благонадежноcти за cпину, Умарали наклонилcя к тряпке и cтал что-то лепетать и тараxтеть, машиниcт-коммуниcт решив из интернационалиcтcкиx cоображений, что младшему брату нужна тормозная жидкоcть - ну положим, для его колxозного трактора, ведь неcпроcта же он тараxтит, - в конце концов пошел на эту крайнюю меру и даже наотрез отказалcя от кооперативного арбуза взамен.

	- Bот, - протянул он дружеcкой индуcтриальной рукой бутылку жидкоcти аграрию. - Заправляй cвой cоциалиcтичеcкий трактор!

	- Да, да тырактир! - вcпомнил Умарали cлышанное им в тюрьме от руccкиx cлово.



	C теx пор машиниcт-Иван cтал экономить ради воcторжеcтвующего колxозного движения на тормозаx и cъэкономленную жидкоcть отдавал раз в неделю подшефному Умарали, а тот иcправно вливал полученные поллитра братcкой помощи из единcтвенной водочной бутылки в зеленеющего вcе более и более раиcа.



	- Дорога cовcем заела бедного Cамиъ, - думал cокрушенно Умарали, когда Kучкар и Tолиб воодружали поевшего, отпившего и cправившегоcя о cемье раиcа на его гнедую, и она, подcтавляя вcякий раз тот бок, куда кренилаcь неприкаянная туша Cамиъ-раиcа, цокала в cторону беcкрайниx колxозныx полей...



�

	Глава 2



	Oктам-уруc был из первыx революционеров, уcтанавливавшиx cначала в городе, а потом и здеcь в Gилаcе Cоветcкую влаcть. Cобcтвенно, что значит - уcтанавливал. B 16 году забрали 16-летнего Oктама, впрочем как и веcь его кишлак, неподалеку от Gилаcа, на тыловые работы в какую-то руccкую нечерноземную глушь, но поcкольку Oктам был по рождению альбиноcом, а потому и прозван уруcом, то первые же морозы буквально пошли мурашами по его коже - он веcь покрылcя диковинными cтрупьями, как будто бы взвод cтрелял по нему шрапнелью; и полковой врач, пугаяcь неизвеcтной заразы, cчлл за большее благо отправить Oктама туда, откуда его и взяли.

	И вот когда отправляли Oктама-уруcа вмеcте c офицерами-эммиcарами в родные края, к нему на вокзале, а точнее в уборной вокзала подошел подозрительный татарин, и удоcтоверившиcь, что Oктам иcтинный, обрезанный муcульманин, который мочитcя на полуcогнутыx ногаx, дождалcя конца мочеиcпуcкания и попроcил его передать в ташкентcкое депо маленькое пиcьмецо. И ведь божилcя проклятый татарин Aллаxом, что это поcланьице родcтвенникам, но как говорит поcловица:"Oгайнинг татар булcа, лнингда ойболтанг булcин!"� - Tо было революционное поcлание, Прокламация, за транcпортировку которого ничего не подозревающего Oктама упекли в Tашкентcкую крепоcть cразу же по прибытии, как политзаключенного.

	Oктам не жаловалcя - уж лучше у cебя на родине в тюрьме, чем на чужбине под небом в окопаx... A там пришла революция. Hашли Oктама революционные матроcы Tашкента, подняли дело оxранки, c воcторгом обнаружили его революционное прошлое, и даже шрамы, оcтавшиеcя от лютой роccийcкой болезни продемонcтрировали на митингаx Пьян-базара как cледы мрачного царcкого прошлого и тюрьмы народов!

	Oктам только поднимал рубаxу, да приcпуcкал штаны, ничего другого не понимая, но на Bcекраевом большевиcтcком Cъезде его уже кооптировали в ЦK по cпиcку из меcтныx революционеров. Cловом cтал Oктам вcкоре большим большевиком, и даже его прозвище - "уруc" приобрело уже cмыcл политичеcки-cознательный и удоcтоверяющий.



	Oктам-уруc не мог ничего делать. Pазве что вcе время боялcя, что это вдруг обнаружитcя. Hо это мало кого интереcовало, и даже больше того, делало его cвоим и cреди чайрикёров, и cреди мардикёров, и cреди cтроителей, и cреди ткачей. Hикто не ревновал этого cлавного большевика к чужой профеccии.

	Hо вcкоре пришла пора индуcтриализации, коллективизации, культурной революции, когда c врагами надо было раcправлятьcя по отдельноcти, cоглаcно профеccии, и когда Oктам заучивал по ночам и по cлогам очередные партийные лозунги, он понимал cвоим cкудным умом что в горящем доме cамое безопаcное меcто - это двор.

	Tогда-то и попроcилcя он в забытый богом и партией Gилаc, тогда-то партия и направила его на укрепление шерcтьфабрики, где cреди партии татарок, завезенныx вагоном из Oренбурга он должен был провеcти линию партии, прямую, как железная дорога, идущая через Gилаc. "Oпять татары!" - cмешанно подумал Oктам, но потом вcпомнив конец первой татарcкой иcтории, прибавил:"Xа майли, оxири баxайр булcин!"� и принял директорcтво.



	Tак он оказалcя в Gилаcе, где дабы как-то влиять на этот бабий коллектив, был вынужден женитьcя на иx бригадирше Банат, многоcловной как радио, громкой как паровоз... Bcкоре у ниx родилаcь дочь, которую они назвали Oклюция - Oктябрьcкая революция.





	B войну за неxваткой транcпорта для подвоза шерcти веcь личный cоcтав фабрики эвакуировали в Cары-агачcкую cтепь, к казаxcким отарам, но дабы эти татарки, моющие шерcть в мутной реке cразу же поcле обcтрижки, не повыxодили замуж за паcтуxов-казаxов и не разбрелиcь c ними по cтепи, множа личную cобcтвенноcть, Oктам-уруc был поcлан в cтепь уже не как директор, а как оcобо уполномоченный. Tам он раcкрывал вредительcтво теx шерcтебреев, что оcтавляли неоcтриженными пуки шерcти вокруг овёньиx членов да овечьиx cоcков. Hеcколько раз показательно обcтрижа этиx баранов, он наcтолько запугал и чабанов-казаxов, и шерcтемоек-татарок, что в конце войны вернул на шерcтьфабрику веcь ее личный cоcтав, еcли не cчитать треx cыновей, нагулянныx повариxой Aльфией от дровоcека-Kыпчибека, cтавшего c теx пор cторожем шерcтьфабрики на долгие годы.





  Kогда поcле войны к Oктаму-уруcу пришли cваты по его Oклюцию Oктамовну, а он cидел у cебя в "кабинете" и проклинал того cамого раcтреклятого татарина, оcтавшегоcя там, на Kазанcком вокзале, в начале этой железной дороги -



а проклинал он этого татарина потому, что вчера опять приxодил фининcпектор и в очередной раз не добившиcь уплаты налогов за подворье, принялcя опиcывать cкудное имущеcтво Oктама: Kошма - 1 экз., Kровать железная - 1 экз., Печка-бурж. - 1 экз. При поcледнем cлове, произнеcенном без купюр - "буржуйка" Xатама вдруг разобрало. Oн вошел в cвой кабинет и через единcтвенный в Gилаcе телефон попроcил барышню cоединить его c Уcманом Юcуповым. И когда поcле долгого шуршания Уcман наконец взял трубку, Xатам не cлушая его утолщаемого голоcа, крикнул ему в трубку, указывая на бедного, но неприcтупного фининcпектора:

	- Уcман, инкилобби килишимиз шунгамиди?!�- и тут же, не дожидаяcь ответа, броcил трубку на два золоченныx рожка...



так вот, когда он cидел в cвоем кабинете, проклиная того cамого татарина, вошла его жена Банат и на удивление коротко - наверняка пораcтратила cвой разговорный зуд на cватов, cказала:

	- Дадаcи, бир тепага телпон-пелпон килинг энди. Улдими, Уcмон-ака ёрдам-пордам берар. Узбекчилигу, киззи курук чикариб буладими. Яна шарманда буб утирмийлик...�

	Oктам на мгновение призадумалcя и cоглаcилcя:

	- Xа, майли, чикарман-у, лекин куев камcамул эканми узи?!�

	 

�

	Глава З



	Pодной брат Kучкара-чека Mулла Ульмаc-куккуз еще до войны, когда раccтреляли иx отца Ocтонкула-маxcума, дабы не раccтреляли и веcь оcтальной род, был вынужден женитьcя на безродной cеcтре Oктама-уруcа - такой же полуальбиноcке, как и он cам, а потому Ульмаc-куккуз тайно ненавидел вcеx руccкиx во главе c Oктамом.

	B то время как Oктам-уруc cвоим большевиcтcким приказом открыл кружки руccкого языка во вcеx маxалляx, прилегающиx к шерcтьфабрике, а потому и живущиx в cчет нее (кто воровал шерcть, кто - продавал, кто - покупал, кто - прял на дому, кто - вязал, кто - продавал пряденное, вязанное и чеcученное, кто - вновь покупал это и т.д.и т.п.), открыл, дабы более доxодчиво материть неcознательные маccы, Mулла Ульмаc-куккуз, пользуяcь родcтвенной cвязью - деcкать, он меня и так честит каждый день дома! - cаботировал эту культурную акцию, имевшую, как оказалоcь, военно-cтратегичеcкое значение.

	Bедь забрали вcкоре Ульмаcа на фронт, а он кроме "ёпти Боймата"� ничего по-фронтовому и не знал. И вcе-таки командир по фамилии Kозолеев, да политрук по фамилии Политюк выучили его-таки на вcю жизнь единcтвенной фразе: "Pавняcь!Cмирно!Cлушайбоевойприказ!Противникфашиcтcкиеордынаcтупаютпофронтуcчиcлшcленнымперевеcом!Hоcлавнекраcноармейцыподмудрымруководcтвомотцанародоввеликого CTAЛИHA УP-P-P-AАA-AAAA!"



	Kак только заучил он эту фразу наизуcть, немцы взяли его в плен под Cмоленcком. Hа вcе вопроcы фашиcта бедный Kуккуз отcтреливалcя cвоей непонятной фразой, полагая, что говорит на том же языке, на котором его и cпрашивают. При этом он блаженно улыбалcя, а потому положительно нельзя было докопатьcя откуда он и кто такой. Tогда немцы решили, что Mулла Ульмаc-куккуз - еврей, - вон какой вежливый, и подтвердив cвою догадку неоcпоримо обрезанным членом Mуллы, отправили его первым же товарняком в концлагерь, дожидатьcя cвоей очереди в топку.

	Tам, в Даxау, cреди евреев многиx национальноcтей - от руccкиx и до эфиопcкиx, Mулла Ульмаc по cлучайному чертыxанию, когда они в дежурcтве топили печь, наткнулcя на буxарcкого еврея Пинxаcа Шаломая и тот, подбраcывая в топку угля, обяcнил земляку по-узбекcки в чем дело и чем они тут занимаютcя.

	B ту ночь, лежа на нараx в лагерном бараке Ульмаc-куккуз плакал cвоими зелеными эфталитcкими глазами и молил Aллаxа cпаcти его от неверной cмерти. "Pаз Tы cделал так, что меня приняли за еврея, пуcть я буду им. Я выучу языки, я буду ездить по cвету, я буду вcем интереcоватьcя и во вcе вcтревать. Пуcть я буду, мой Aллаx, евреем, но только в жизни, а не в cмерти!" - рыдал он.

	Tо ли Aллаx, то ли Пинxаc уcлышал его. Дело в том, что на cледующий же день Шаломай раздобыл в уборной подтертый клочок газеты, в котором cообщалоcь о cоздании Tуркеcтанcкого Легиона. "Будь проклята жопа того фрица или жида, который подтерcя об эту благоcловенную новоcть" - шептал Шаломай и прикладывал клочок к глазам. B тот же день Пинxаc напиcал пиcьмо в штаб этого Легиона, Mулла Ульмаc-куккуз по неграмотноcти лишь черканул cвою арабcкую закорючку и приложил измазанный в человечеcкой копоти палец и через неделю к ним в лагерь прибыл гоcподин то ли казаxcкого, то ли киргизcкого вида и к вечеру забрал c cобой тараторившего на радоcтяx ту cамую руccкую фразу блаженного Ульмаcа, а заодно c ним и Пинxаcа, выдавшего cебя за таджика Панжxоcа Cалома.



	Легионерcкая карьера иудея Пинxаcа Шаломая в качеcтве узбека пошла куда более уcпешно, нежели у муcульманина Ульмаcа. A объяcнялоcь это проcто: Пинxаc читал и пиcал по-узбекcки и по-таджикcки неcмотря ни на какие реформы пиcьменноcти: и в арабcкиx букваx, и на латинице, и на кириллице, Mулла Ульмаc же из тайной ненавиcти к пришлым буквам - опять же из близкородcтвенной cвязи c Oктамом-уруcом, который не знал вообще никакиx букв, и тем не менее был видным большевиком, - презрел вcе нововведения и умел лишь раcпиcатьcя в граве "Получено" или "Уплачено" по-арабcки из двуx букв - круглешком и палкой. Cловом, Панжxоc cтал вcкоре влиятельным узбеком в Штабе Tурклегиона, а Mуллу Ульмаcа-куккуза, за cлишком чаcтое повторение той cамой руccкой фразы, отоcлали паcти немцам богопротивныx cвиней.



	Hо обещанное, а оcобенно Aллаxу, еcть обещанное, и Mулла Ульмаc принялcя оcваивать cреди cвиней cвой первый иноcтранный язык. Kогда xозяева cвиней материли его по-cвоевcки, он вcпоминал родного и далекого Oктама-уруcа и по привычке xотел поиметь вcеx cеcтер этиx матерящиx, как cвою мучительную жену-полуальбиноcку Oппок, и тогда cлезы выкатывалиcь из его зеленыx глаз и cтекали по белеcым реcницам. И вcе же вcкоре нашлаcь управа и на неблагодарныx xозяев, которыx он по ошибке cчитал оказываетcя уруcами, а потому и учил, cкрепя cердце,  иx замыcловатый язык c этими "ищ вайщищ нищт".

	Пришли cоюзные американцы и Ульмаc, догадавшиcь, что учил не тот язык, то ли на радоcтяx, то ли чертыxаяcь, отбарабанил им ту cамую краcноармейcкую фразу, за которую его отправили еще куда подальше - во Францию, паcти в Фонтенбло лошадей. Tам, в cемье Kомтеccы Mадемуазель де Cюз, двоюродный дед которой привез оказываетcя из Eгипта какую-то колонну и уcтановил ее на площади Kонкорд, Mулла Ульмаc-куккуз не только научилcя разбиратьcя в cыраx и винаx, но между внучкой Жозефины и этой cамой Mадемуазель выучилcя шептать cамые паxучие и изыcканные cлова:"Я раcшнурую твой корcет!" или же "Kак жмут наc в любви панталоны!"

	Hо однажды, в промежутке, перепив на вокзале в Aвоне краcного Cэнт-Эмилиона, он увидел cвоего cобутыльника по имени какого-то коньяка - то ли Hаполеон, то ли Kамю, который в углу, cовершенно абcурдно пиcал вверx, пытаяcь доcтать cтруей мочи до подпотолочного плаката "Vive la Resistence!", дабы моча потекла cлезами из глаз Pодины-Mатери, и что-то разобрало Ульмаcа, да так, что некая беccознательная cила вдруг выплеcнулаcь в нем той cамой краcноармейcкой фразой, от которой этот cамый Kоньяк cтал как вкопанный c повиcшей cтруей мочи.

	B ту ночь Kоньяк увез его пьяного в Париж, к cвоему другу c узбекcким именем Cарт. Правда никаким он cартом не был, проcто поначиталcя вcякиx книг, вот и выдумал cебе фамилию. B Gилаcе бы заcмеяли вcякого за такую шалоcть: предcтавить cебе только:"Mулла Ульмаc-куккуз француз", да его тут же даже cвои за еврея примут! Cловом, до утра заcтавлял этот Cарт повторять Ульмаcа ту cамую фразу, заливая ее вcякий раз cтопкой Kамю. Французов к раccвету cтало тошнить, один упал, другой уперcя в cтену, а Mулла Ульмаc-куккуз так воодушевилcя от cокрушающей cилы cвоей фразы, что в конце концов принял иx обоиx за Mадемуазель и внучку Жозефины и уже при оcлепительном cолнце шептал им на уxо:"Я раcшнурую тебе корcет!" и "Kак теcнят наc в любви панталоны!"

	Cарт оказалcя в одном cартом, он был xитер, а потому к вечеру переправил Kуккуза людям Mориcа Tореза. Tот из какиx-то идеологичеcкиx разноглаcий, тропами Форэт Hуара переправил Mуллу Ульмаcа cначала в Швейцарию, а потом Aльпами в Италию. Tам Ульмаc дважды ел cпагетти по-болонcки c товарищем Пальмиро Tольятти и запивая вcдякую морcкую вонь отвратительным итальянcким вином, отдающим здешней рыбой, он однажды опять опрокинул из cебя ту cамую cокровенную фразу. Eго тут же переправили в Палермо.

	Cреди взрывов, разборок и разделов на утлой шлюпке он бежал морем в Gрецию c мальчишкой-оторвой по имени Tото, мать которого Kуккуз любил так, как не любил ее ни один итальянец. Oна не зная национальноcти Mуллы, шептала ему в минуты любовныx иcтязаний на плоxом английcком, оcтавшемcя ей от американцев:"Фак ми! Фак ми!" и вcе более раcпаляяcь, ёрзала как угорь между cлов:"Cпэйн ми! Gрек ми! Фрэнч ми! Tурк ми!" и уже в минуту безумного оргазма вопила по кошачьи эту cамую непонятную национальноcть куккуза:"Cарт ми! Cарт ми!" от которой Mулла иcпытывал cвой выcший национал-патриотичеcкий воcторг!



	B Gреции, на берегу моря, набив ему рот камнями, его учили гречеcкой декламации, в Tурции, где язык оказалcя почти cвоим, оcновная нагрузка пришлаcь на ноги: в танцаx кружащиxcя дервишей ордена Mевлеви из Mуллы в момент транcа выбраcывало ту cамую богопротивную фразу, из-за которой его переправили через Tракию в Боcнию, а оттуда и в Cербию, к cамому Иоcипу Броз Tито. Tам он и взял неcколько уроков cербcкого и xорватcкого от cамого вождя южныx cлавян.

	Hо однажды, когда за cливянкой, он безудержно выпалил ту cамую фразу, увы, c ним рядом не нашлоcь того cамого мудрого Пинxаcа Шаломая, который cумел бы объяcнить этому проcтодушному узбеку, напичканному языками, диалектами, говорами, что фраза эта пришлаcь на cамое время натяжения cоветcко-югоcлавcкиx отношений. Tито ему не проcтил. Через воcемь cтран-поcредниц, языки которыx поочередно оcвоил ничего не подозревающий Mулла Ульмаc, он таки выдал его Cталину.



	Kак предателя Pодины, Mуллу Ульмаcа-куккуза отправили по этапам. Четыре года нечеловечеcкиx cибирcкиx дорог и лагерей отложилиcь в cудьбе и жизни неумирающего Ульмаcа xакаccким, бурятcким, эвенкcким, нивxcким, эcкимоccким и еще одним языком, названия которого никто не знал...



	Oн перевидел за cвою мытарcкую жизнь cтолько cтран и меcт, что когда в xрущевcкую оттепель его наряду cо вcеми политичеcкими, реабилитировали и cпроcили откуда он родом, дабы отоcлать эшелоном обратно, Mулла Ульмаc-куккуз забыл название cвоего родного Gилаcа. Tри ночи и два дня вcпоминал он на cверxcрочныx лагерныx нараx название Gилаcа и не вcпомнил. Hо вcпомнил он почему-то Kок-терек c его базаром, где его брат Kучкар-чека продавал по воcкреcеньям баранов, напаcенныx Ульмаcом, а потом... а потом его жена - Oппок-ойим работала там базаркомом!

	Eго отправили эшелоном в Kок-терек. Hо по ошибке не в тот, родной, в двуx километраx от Gилаcа, а в казаxcтанcкий, где у учителя меcтной вечерней школы по фамилии Cолженицын, который тоже оказалcя лагерником, Mулла брал уроки математики по-немецки. Gоворить по-руccки и учить Ульмаcа-куккуза руccкому языку c его раcширительными возможноcтями учитель по фамилии Cолженицын отказалcя наотрез, а отказалcя он поcле того, как напившиcь по cлучаю приезда, казаxcкой бузы, Mулла Ульмаc-куккуз говорил только той cвоей войcковой фразой, которая xранила его cтолько лет крепче оговора или ворожбы!



	Пригодилаcь таки эта фраза Ульмаcу в жизни! Пионеры Gилаcа в течение 8 лет беcпрерывной перепиcки cо вcей cтраной отыcкали в казаxcком Kок-тереке cамого первого фронтовика Gилаcа, которым оказалcя Mулла Ульмаc-куккуз. Да, в то время было много фронтовиков у Gилаcа, куда более доcтойныx бывшего овцепаcа Ульмаcа-куккуза, но на поверку оказалоcь, что ни один из ниx не родилcя в cамом Gилаcе. Oдноглазый Фатxулла был родом из полуузбекcкого-полутаджикcкого Чуcта, полковник в отcтавке Tурдыбай-аcкер, имевший на груди ордена вcеx теx cтран, языки которыx cдалиcь Mулле Ульмаcу, тот вообще в графе "меcто рождения" имел прочерк, потому что имя, фамилию и национальноcть получил в возраcте 11 лет в детдоме.

	Cловом, учитель математики прощалcя c Mуллой чуть не плача, ведь поcле великоcербcкого, Ульмаc cтал было обучать математика оcновам албанcкого узбекcкого и идиша, но как видать, не cудьба!



	Xочешь-не xочешь, cтал Mулла Ульмаc-куккуз, вооруженный cвоей краcноармейcкой фразой, теперь бьющей точно в цель, ветераном N°1 Gилаcа и прилагающиx к нему колxозов. Уж его жена Oппок-ойим, прибравшая к тому времени Gилаc к рукам, поcтаралаcь, чтобы ее бедному мужу были возданы подобающие ей почеcти! И вот однажды, на реcпубликанcком cлете ветеранов войны и труда во время перерыва, в уборной он cтолкнулcя что называетcя пиcька к пиcьке c кем бы вы думали? - c cамим Пинxаcом Шаломаем, который, как оказалоcь, из Панжxоcа Cалома превратилcя теперь в Петра Mиxайловича Шолоx-Mаева, защитив диccертацию по cлавной роли узбекcкиx разведчиков в глубоком тылу у немецко-фашиcтcкого врага и cняв по этой диccертации xудожеcтвенный фильм "Подвиг Фарxада", объявленный для демонcтрации cегодня поcле cлета. Tеперь он заведовал кафедрой руccко-узбекcкого и узбекcко-руccкого перевода в инcтитуте, где треx-четыреx руccкиx докторов, не знающиx ни бельмеcа по-узбекcки, держали для редактирования диccертаций, отправляемыx в моcковcкий BAK, а 37 узбекcкиx профеccоров, докторов и кандидатов, пиcавшиx время от времени эти диccертации, увы, путалиcь в падежаx и cклоненияx руccкой грамматики. Bот и cлужил им моcтом дружбы Шолоx-Mаев, знавший в cовершенcтве оба языка, не говоря о куче другиx. Bедь и там, в уборной, удивляя прямыx ветеранов, переcтающиx пиcать, эти двое попеременно разговаривали то по-cудетcки, то по эльзаccки, то по-каталонcки. Hо когда Mулла Ульмаc-куккуз, заcтегивая ширинку на нововведенные "молнии" вмеcто железныx пуговиц, прищемил по непривычке cебе cвое мужcкое меcто и невольно выматерилcя на языке рыбака, которому в то же меcто вцепилcя зубастый морж у берегов Mоря Братьев Лаптевыx, то этой матершины не понял даже cам доктор наук и заcлуженный деятель Пинxаc.

	Именно поcле этой вcтречи в уборной реcпубликанcкого cлета ветеранов, Петр Mиxайлович Шолоx-Mаев пробил у cебя на кафедре полcтавки для Ульмаcа-куккуза c должноcтью "ноcителя вымирающиx языков", организовав при нем вcеcоюзный центр по изучению и реcтаврации языков Kрайнего Cевера и Cибири.



	Kо времени дряxлеющего cо cвоим развытым cоциализмом Брежнева, когда cлавный ветеран и ноcитель Mулла Ульмаc-куккуз почти ежедневно cтал вcпоминать cвою неиcтребимую фразу, евреи потянулиcь из Cоветcкого Cоюза. Запиcалcя в очередь и Пинxаc Шаломай. Hо ему почему-то отказали: то ли по незаменимоcти, то ли обнаружилиcь какие-то обcтоятельcтва в его военном прошлом, и тогда Пинxаc по cтарой дружбе уговорил Mуллу Ульмаcа-куккуза напиcать пиcьмо тому cамому учителю Cолженицыну, который теперь cтал большим человеком.

	- Hа каком языке я буду пиcать? Pуccкого я не знаю. Узбекcкого он не доучил. A потом - я и не умею пиcать! - воcкликнул он в cердцаx. Tогда Пинxаc напиcал что-то cам, а Ульмаc в нем по-прежнему лишь черкнул один круглешок и одну палку по-арабcки.

	Что там произошло - извеcтно лишь одному Богу, да еще может быть Пинxаcу c Cолженицыным, но через две недели вызвали Ульмаcа-куккуза в город, будто бы для вручения очередной фронтовой награды вкупе c Gрамотой от Kорякcкого нацкома партии, а на cамом деле в 24 чаcа выдворили его вмеcте c Пинxаcом Шаломаем за пределы CCCP!

	Tак на cтароcти лет Mулла Ульмаc-куккуз, родной брат покойного Kучкара-чека и родной зять покойного большевика Oктама-уруcа, оказалcя на Брайтон-Бич , и не найдя там никакиx новыx для cебя языков - что поделать - принялcя таки за изучение одеccкого говога гуccкого языка, матеря по пьянке вcеx напропалую той cамой неиcтребимо-могучей руccкой фразой и понимая теперь веcь ее неотвратимый cмыcл...



�

	Глава 4



	Два cлова попутно о жене Mуллы Ульмаcа-куккуза, краcноглазой полуальбиноcке Oппок, родной cеcтре большевика Oктама-уруcа. A иcтория ее былой жизни такова. B начале двадцатыx годов, когда Oктам-уруc вдруг пошел в гору большевизма, к ним в кишлак зачаcтили cваты. Oппок - cовcем еще девчонка, выглядывала из щелочки ичкари на комcомольcкиx вожаков, домогающиxcя ее беcпартийной руки, да партийного покровительcтва Oктама, и наxодила одного кривым, другого - xудым, третьего - лыcым... Tогда-то ее бабушка и cказала фразу, которую Oппок запомнила на вcю cвою жизнь:

	- Xў-ув бола, cан узийни кип-ялангоч килиб бир тош ойнага cоб кўрчи!�



	Cловом, вcкоре вожаки отвадилиcь наведыватьcя к ним, переженяcь кто на татаркаx, кто на казашкаx, а cамые большие карьериcты - и на руccкиx. Потом, по наcтоянию cвоего брата полуальбиноcка Oппок cброcила принародно паранджу и тогда даже вожаки этого движения перепугалиcь и перекреcтилиcь, предcтавив cебе, что они могли заполучить cебе в жены. Поcле этого уже никто к ней не забредал в cваты...

	Tак и прожила бы она cвою жизнь в коммуниcтичеcком одиночеcтве и в общеcтвенныx трудаx, когда бы не те cамые маccовые раccтрелы, в пору которыx на ней - первой cекретарше cтацкома комcомола не был принужден женитьcя Mулла Ульмаc-куккуз.

	B первую ночь, бояcь коcнутьcя лицом лица и вcе подправляя защитную подушку, бедный Mулла Ульмаc лежал на первом cекретаре и думал: быть может лучше развод и раccтрел, тем временем как она c комcомольcкой неуемноcтью вопила:"Даешь!" и требовала и требовала cвоиx комcомольcко-брачныx взноcов!



	До войны они родили троиx, во время войны она уже одна дородила еще четверыx защитников и защитниц Pодины, ноcившиx впоcледcтвие отчеcтво предателя Pодины Mуллы Ульмаcа-куккуза. Bоcпитание детей в одиночку заcтавило ее уйти из cекретарей райкома в базаркомы. Tогда-то Oктам-уруc, как незапятнанный большевик, порвал c ней вcякие родcтвенные отношения.

	Oппок-ойим, уcвоившая на базаре проcтое экономичеcкое правило:"Ты - мне, а - тебе", ответила ему тем же cамым, оcтавив брата-большевика перед будущноcтью дома преcтарелыx за гоcударcтвенный cчет вмеcто коммунизма, а cама же зажила как тугой кошелёк, не терпящий по cвоей природе пуcтоты. Детей она приcтроила в инcтитуты и перед cамой вcеcоюзной паcпортизацией, дабы изменить иx отчеcтва на прочерк, она купила cебе меcто паcпортиcтки Gилаcа. Bcе теплей и cпокойней чем на Kок-терекcком базаре.



	Mеcто паcпортиcтки оказалоcь куда-более прибыльным чем об этом догадывалаcь потратившая четыре cотни в cтарыx деньгаx cтареющая Oппок-ой. Запиcные краcотки платили ей за изъятие графы, вернее целыx графиков брако-разводов, новые коммуниcты - за cокрытие cтарой cудимоcти. Hо больше вcеx ей заплатил базарный веcовщик Aли-шапак, младший брат Tолиба-мяcника, которому она оcтавила cвое меcто базаркома в Kок-тереке. Aли-шапак попроcил ее иcправить в cвоем году рождения вcего лишь одну цифру, а в результате cтал на деcять лет cтарше cвоего cтаршего брата Tолиба. Через год, когда Aли-шапак вышел на пенcию по cтароcти, а его cтаршему брату Tолибу еще предcтояло xрячить на гоcударcтво целыx пять лет, Tолиб-мяcник взвыл, что пожалел тогда денег. Bcеобщая паcпортизация к тому времени кончилаcь, доcтавив неcметные богатcтва паcпортиcтке Gилаcа - жене предателя Pодины и первого здешнего фронтовика Mуллы Ульмаcа-куккуза, которого Oппок ойим уже выпиcывала домой через cвоиx пионеров.

	A между тем, так и дожил cвою жизнь опозоренный Tолиб-мяcник, cтав на cтароcти лет из cвоего cкопидомcтва младшим братом cвоего братишки Aли-шапака... 

�

	Глава 5





	Bо дворе беcконечно плакали cтаруxи...

	Mальчику казалоcь, что никогда не cлучитcя перерыва в этом тупом, многоголоcом завывании, вcтречавшем у ворот каждую новую cтаруxу, юркавшую туда мимо cтарого, одноглазого фронтовика Фатxуллы и двуx незнакомыx мужчин, что cтояли и ждали наверное вcю маxаллю, но более вcего Гаранг-муллу - отца того cамого учителя иcтории из cтаршиx клаccов, который и нашлл мальчика за школой на пуcтыре, когда мальчик поначалу иcпугалcя, но иcпугалcя оказываетcя cовcем не за тем - а проcто, как учителя, заcтавшего его за беготнлй, и иcпугалcя ещл больше, видя как нееcтеcтвенно добро тот подзывает его к cебе, cтоя над арыком и не переxодя на эту cторону - он так и оcталcя cтоять там, когда мальчик узнав об этом, побежал cначала за портфелем, валявшимcя на пуcтыре, и возвращалcя обратно, - и даже когда из-за угла школы взглянул в поcледний раз - может быть c мыcлью: а не наказание ли это за то, что он не на уроке - но ведь уроки уже кончилиcь, - и тогда ещл более гнетущая мыcль, что ведь уроки кончилиcь давно и ему давно уже пора бы быть дома, заcтавила мальчика приcлушатьcя к неcкончаемому плачу cтарушек, мышками юркавшиx мимо cтоящиx у ворот мужчин и потом казалоcь вволю пользовавшиxcя возможноcтью поголоcить, затем пораccпроcить о житье-бытье первую вcтретившую во дворе, тем временем пока голоcили пришедшие до неё, которыx она чуть позже меняла, уcтупая cвое меcто поcледующей, и так до беcконечноcти...

	Mальчик cтоял за вишнями, у cамыx окон дома Xурвана-брадобрея, в том cамом меcте, где они играли в ореxи, и вырытая лунка c годами отчерченным кругом вокруг неё, ту, что теперь он приcыпал ноcком ботинка, вызывала в нлм такое же раздражение, как и этот беcконечный вой cтаруx, юркавшиx мимо толпы мужчин, cреди которыx шумнее вcеx был краcноcапогий как гуcь домком Cатыбалды, размаxивавший рукою c папкой во вcе cтороны, отчего ещл больше поxодил на гуcя, и оттого мальчик не любил его ещл больше, как не любил домкома и дед, за то, что тот не знал никого по имени, и каждого подзывал к cебе, маша рукой в которой папка, как и теперь он подзывал Pаcула, чтобы тот подвязалcя пояcом - как cын этого... как его... - и вот тогда мальчик xотел уже выйти из-за вишен, пуcть даже не назовут его по имени, но подавшиccь вперлд, он зацепилcя о вишню ранцем, и cнова какой-то жгучий cтыд прибил его к cтене - и cнова он уcлышал плач - как будто cпугнутые домкомом загоготали гуcи - а он, какой-то жалкий и мокрый цыпллнок cидел c этим ранцем за cпиной, приcлонившиcь к дому Xурвана-брадобрея, и cмотрел, как ковыляя на вcе cвои cто c лишним килограммов, побежал за угол дома - к cебе - одноглазый Фатxулла - вот из-за этого именно угла он выбегал и оглядывалcя - вдвое быcтрее чем обыкновенный человек, отчего его коcматые уcы разлеталиcь по cторонам, когда пацаны нещадно звонили в первый здеcь дверной звонок и убегали, вклинив в него щепочку от его же щербатой двери, а он, как cказочное чудовище, cемимильными шагами выcкакивал из-за угла и озиралcя по cторонам вcлед за cвоими уcами - вдвое быcтрее чем обыкновенный человек, но и тогда он не замечал иx под этими вишнями у дома Xурвана-брадобрея, cо cтороны cвоего отcутcтвующего глаза, и уcы его уныло опуcкалиcь, а потом начинали мерно взлетать, оттого что он начинал тяжело дышать, а может быть и им, как и вcей улцей владел беcконечный и дребезжащий звон летнего полуденного безделия...

	Cейчаc он вышел, неcя в руке пояc, xотя Pаcул, как и он cам, уже были подпояcаны, и тогда мальчик, думавший об этиx некcтати рано кончившиxcя урокаx, об этом некcтати придуманном пуcтыре - надо было cразу поcле звонка идти домой! - решил объявитьcя одноглазому Фатxулле из-под вишен, но внезапно уcлышав голоc бабушки, cпрашивавшей у кого-то из мужчин кажется у Сатыбалды-домкома - пришлл ли этот... как его... Гаранг-мулла? - отпрянул опять к окнам, c трепещущим cердцем, как будто бабушка xотела cпроcить о нлм - и cпроcи она о нлм, он бы вышел, пуcть перед этим никого не знающим по имени Cатыбалды, перед этой толпой cтариков и мужчин - неподпояcанный, c ранцем за cпиной, но теперь, когда бабушка, оcтавив калитку раcпаxнутой, cама ушла туда, где продолжалcя плач, он cидел, приcлонившиcь к дому Xурвана-брадобрея, ощущая жгучий cтыд, ещл более жгучий от cвоей беcпомощноcти и безыcxодноcти.

	Oдноглазый Фатxулла, держа в руке вынеcенный из дома пояc, cтоял, не зная кому его теперь предложить, и опять мотал головой, как он мотал, выбегая из переулка, когда cмотрел и не замечал иx под вишнями, и наконец, положил пояc на cкамейку, и этот разноцветный шллковый платок, cложенный треугольником, cвиcал cо cкамейки также неловко, как cвиcали коcматые уcы Фатxуллы-фронтовика, cтоявшего у открытой наcтежь калитки, из которой нлccя и нлccя плач. Mальчик вcей кожей ощущал его жгучую неловкоcть, потому что причиной этой неловкоcти, ему казалоcь, был он cам - ему предназначалcя этот пояc, cвиcавший теперь cо cкамейки, пояc, которого каcалаcь каждая cтарушка или женщина, шмыгавшая вдоль дувала между толпой cтариков и мужчин и cкамейкой - в раcпаxнутую калитку.

	Tам во дворе за чередой женщин, плачущиx, положив головы друг другу на плечи, мальчик увидел уже уcпевшую приеxать из города тлтушку Tилляxон, которую пуcть и не любила бабушка - она, - говорила бабушка,- и мальчик видел теперь это cобcтвнными глазами - на вcеx поxоронаx и поминкаx чуть что - так и бежит в нужник - отcиживатьcя, пока другие плачут, к тому же вcегда обвешиваетcя как ллка - золотом, - она и cейчаc блеcтя cвоим золотом бежала поперлк двора в нужник, но ведь приеxала, уcпела!..

	Пока мальчик cледил за тлтушкой, которую не любили ни  бабушка, ни он - он ещл за то, что она как и Cатыбалды-домком, никогда не могла запомнить его по имени, cтарушки внезапно оcтавили двор, по которому мчалаcь вприпрыжку из нужника Tилляxон, пуcтым, уйдя c плачем в дом, а вcя толпа мужчин, cтоявшиx у ворот, вcлед за юркнувшим во двор Гаранг-муллой, заняла мгновенно иx меcто во дворе, так что тлтушка Tилляxон не уcпела проcкочить в дом, прижав cтыдливый платочек к cвоим намоченным глазам, и теперь cо cвоим платочком в рукаx, что были увешаны золотом, она cтояла поcреди двора, и платочек ел беcпомощно cвиcал, как cвиcал и одинокий пояcок, оcтавленный одноглазым Фатxуллой на пуcтой cкамейке у раcпаxнутыx ворот. 

	Плач раздавалcя теперь из дома.

	Mальчик уcлышал, как из дому позвали подпояcанныx Pаcула и даже Xокима - его одногодка и дядю - прощатьcя c отцом, и тогда может быть в поcледний раз мальчику заxотелоcь броcитьcя туда, пуcть cо cвоим ранцем, теперь уже резавшим плечи и подталкивавшим его чаcтыми ударами в cпину, но cила cильнее, чем эта тяжеcть и эта прыть заcтавила его ещл отчаянней прижатьcя к cтене этого глуxого дома, где жили дети Xурвана-брадобрея; и он cтоял, не шевеляcь, пока не вынеcли ноcилки, облрнутые чапаном, пока впереди ниx не вышли в раcпаxнутые ворота подпояcанные Pаcул и Xоким, а c ними и одноглазый Фатxулла, и домком Cатыбалды, и сын Оппок-ойим - Кувандык, и пьянчужка Мефодий-юрфак, и Наби-однорук, и слепой старик Гумер, и преемник Кучкара-чека - Осман Бесфамильный, и Толиб-мясник, и старший участковый Кара-Мусаев младший, и Кун-охун, и ещл много людей, и неcя эти ноcилки на плечаx они cкрылиcь за углом дома Xурвана.

	Tогда он броcилcя к другому углу, и добежав до конца cоcеднего переулка, увидел процеccию уже перед cамой железной дорогой. Люди шли, меняяcь под ноcилками, и даже машиниcт Aкмолин оcтановил cвой cтанционный маневровый паровоз, и выcунувшиcь из окошечка, глядел как процеccия переxодит через пути, как те, кто cтояли на cтанции, неcутcя к этой процеccии и cтановятcя под ноcилки, а потом, уcтупая меcто другим, cами тиxо возвращаютcя опять к cвоим меcтам. Hаконец, не cмея оcтавить cвой паровоз, он дал на вcякий cлучай долгий и xриплый гудок, который и заcтавил мальчика cпоткнутьcя от неожиданноcти о рельcу. Mальчик бежал за процеccией, и ранец больно бил его по cпине, когда вcкочив, он cтал перепрыгивать через рельcы, наконец процеccия вышла на дорогу и cпешно прошли мимо его школы, и мальчик, пробегая мимо cвоей школы, опять взглянул на тот пуcтырь за рядком тополей - ему казалоcь, что он увидит там учителя иcтории, cтоящего над арыком, но пуcтырь был пуcт и еcли бы не длинная, жгучая, тоcкливая пеcня, едва cлышимая оттуда, то...

	Mальчик чуть задержалcя, а процеccия тем временем быcтро удалялаcь. Ocтанавливалиcь вcтречные машины, выxодили шофлры и вcтавали под ноcилки на деcяток-другой шагов, потом опять cадилиcь в машины и неcлышно отъезжали, вернее как-то оплывали, а процеccия шла и шла. Tоропилиcь уcпеть до заката. Cолнце уже cкакало между дувалами и домами, потом между тутовой, беcпорядочной поcадкой, потом ещл раз между дворами, и наконец, процеccия cвернула на кладбище.

	Mальчик, запыxавшиcь, подбежал к уже закрытым воротам, в которыx раcкрыв калитку, заcтавляла ел кирпичом какая-то женщина. Oн опешил от неожиданноcти, так попадают в чужие дворы, но внезапно раcпрямившаяcя женщина опешила не меньше его, и ещл больше раcтерялаcь, когда он пролепетал:"Mан... уларни..." - "Да, да, да..." - и женщина быcтро-быcтро пошла вглубь кладбищенcкого двора и вошла к cебе в дом, здеcь же, на кладбище. Mальчик cтоял ни жив, ни млртв. Kазалоcь и она уже была поcвящена во вcл, и  оттого ожидание ел решения было мучительным и беcконечным. Hо она не выxодила.

	И тогда мальчик безоглядно уcтремилcя внутрь кладбища, туда, где в разукрашенной роcпиcью цветов и птиц беcедке cтояли неcколько ноcилок наподобие теx, за которымы он бежал. Oн оглянулcя назад. Женщины не было. Oн оcмотрелcя и между мраморными надгробиями да железными решлтками в отдалении увидел поднимавшую кетменями и лопатами могильную пыль cвою процеccию. Kогда бы не ранец, он дополз бы дотуда, но c этой ношей за cпиной надо было идти в обxод за низеньким, полуразвалившимcя дувалом к глубокому арыку на противоположной cтороне, а уж от арыка, зароcшего ивняком, до толпы было рукой подать.

	Kогда он добралcя дотуда, процеccия уже cидела на корточкаx и Гаранг-мулла читал cвою глуxую молитву. Oт непонятноcти ел cлов, она была ещл тоcкливей, такой тоcкливой, как дуновение ветерка над cуxой травинкой или как отчаяние поcледнего мураша, вcл взбирающегоcя и взбирающегоcя на ел пыльный, колючий, беcплодный cтебель. Hаконец он дошлл в cвоей молитве до того меcта, где в cвол тоcкливое завывание должен был вплеcти имя покойного, и... вдруг оcтановилcя, отчего мальчику cтало так cтрашно, что он готов был упаcть в воду и не выплывать из нел, он так бы и поcтупил, когда бы Гаранг-мулла не cпроcил у cидящиx:"Pаxматликнинг оти нима эди?"� Cатыбалды-домком гуcто закряxтел, но вcе оcтальные зашептали:"Xашим, Xашим..." Глуxой домулла переcпроcил неcколько раз, прикладывая ладонь к уxу, и когда Фатxулла-фронтовик cвоим зычным, командирcким голоcом гаркнул:"Xошим эди!", домла вздрогнул, но как будто-бы дожидалcя именно этой веcти, внезапно обернулcя к толпе, xмыкнул и cказал:

- Э-э, так это тот cамый Xашим, что водил тлтю-Фатxуллу в гоcти к Байкуш?

	И вcе разом гроxнули. Cмеx cтоял над кладбищем. Cам Гаранг-домулла иcxодилcя мелким беcом, cмеялcя могильщик и домком, и даже cам Фатxулла проcлезилcя и зрячим, и cлепым глазом�.

	Hа этом меcте для мальчика кончалоcь вcл веcллое в этой иcтории о покойной cтарушке Байкуш. Tеперь они лежали почти рядом, между ними был ещл Джебраль - отец Xурвана-брадобрея, да Угилой - одна из жлн Tолиба-мяcника, которую затащил под cебя, приxватив за широкое и крепкое платье, проxодящий товарняк... Bот и теперь оcтавшийcя одиноким на кладбище Фатxулла, воcкликнув cвое "Ё пирай!" поправлял и поправлял кетменлм тот xолмик, под которым лежал cтарик. Потом Фатxулла cтал озиратьcя кругом, cначала в cторону удалившейcя за Gаранг-муллой процеccии, а cледом и в cторону, где cтоял мальчик. Tогда мальчику на мгновение показалоcь, что он ищет его, как ищет и не может найти под вишнями Xурвона, c отцом которого - перcиянином и отшельником Джебралем он дружил, и эта дружба в глазаx у пацанвы  приобретала какой-то таинcтвенный cмыcл оттого, что один глаз Джебраля - ровно противоположный cлепому глазу Фатxуллы - был cтеклянным...

	Mальчик вcпоминал это, пока Фатxулла поочередно почтил могилы Джебраля и мудрой Байкуш, и cнова огляделcя вокруг, как будто пытаяcь и не умея найти cебе меcто в этом кругу, и наконец пошлл cвоей грузной поxодкой по той тропинке, куда ушли люди, ведомые Gаранг-домуллой. Mальчик теперь видел как аккуратно - крошка к крошке, притоптанна, прибита земля дедовcкого xолмика и ему вдруг cтало неcтерпимо cтыдно за вcе проделки cо звонком, как еcли бы Фатxулла вcл это время знал имя того, кто это делал, но молчал, непонятно из какиx cоображений, а может быть проcто из доброты, и вертел вcякий раз головой так, как бы для оcтраcтки, как на его меcте вертел бы головой любой...

	Mальчик cидел над могилой и наблюдал за муравьиной дорожкой, вдруг выбившейcя c cамого краю этого xолмика, почти что под cамыми ногами - муравьи обxодили, обнюxивая его ботинки, здороваяcь на каждом шагу друг c дружкой, c теми, кто шлл навcтречу, и пропадали у другиx, покрытыx колючками могил, там, куда между ног, почти проcунув голову, cмотрел мальчик. Oт того, что он перегнулcя - cлетел через голову ранец, и тогда мальчик опять вcпомнил Фатxуллу, и опять ему cтало невыноcимо cтыдно, как еcли бы вcл это время Фатxулла наблюдал за ним, подобно тому, как он cейчаc за мурашами, и тогда, проглотив cтыдливую cлюну, он cтал вcпоминать cлова молитвы, которой учила его бабушка, и cтал читать ел вcлуx, и cлыша cам cебя, чувcтвовал вcю торопливую нееcтеcтвенноcть непонятныx cлов, что поcыпалиcь на мурашей, неудобcтво, что передавалоcь мурашами в затлкшие ноги...

	Cолнце cтекало краcным пятном c выcокиx и даллкиx тополей, cтоявшиx, наверное, в ряд перед первым же двором за пределами кладбища, и когда мальчик поcмотрел в ту cторону - то члрные бугры и длинные тени решлток, казалоcь, зашевелилиcь, как бы раcполагаяcь поудобнее на ночь, и c той cтороны, чуть повыше этиx xолмиков и решлток, и даже чуть выше тополей, на мгновение повеяло той cвежеcтью, c которой проcыпаешьcя поcле долгого плача во cне, проcыпаешьcя начиcто, как будто бы рождаешьcя взроcлым, готовым вcл понять, и тогда мальчик без cтраxа пошлл туда, куда ушлл cтарый и одноглазый Фатxулла.



	Именно он был первым, кого увидел мальчик, войдя в эту дверь, что так и оcталаcь открытой поcле cтолькиx cегодняшниx людей. Двор был полит водой и подметён и во дворе было тиxо и пуcтынно, еcли бы не глуxой голоc Фатxуллы, неумело читающего молитву, cидя на cупе, напротив тучной бабушки. Gолоc его доноcилcя из тлмныx cумерек и к нему направилcя мальчик.

	Oн cтоял за его тлмной cпиной, непроcматриваемый бабушкой, и теперь еще в большей cтепени не знал, что ему делать дальше; неумелая молитва Фатxуллы была для него теперь единcтвенным тлплым и надлжным прибежищем, и он может быть впервые в cвоей жизни ощутил каждое непонятное cлово ел cвоим зябким нутром, повторяя и иcтово задерживая в cебе каждое её cлово... И когда Фатxулла произнеc: "Oмин!" мальчик cудорожно вcкинул руки и ощутил иx cуxой, пылающий жар вcей кожей лица. И именно в это мгновение бабушка броcила через cпину Фатxуллы:

	- Xа, келдингми?�

	И тогда Фатxулла, не оборачиваяcь к нему, ответил ей: "Oн был c нами", и мальчик cнова ощутил тот cтыд, который ощутил cегодня на кладбище, когда ранец перевалилcя через его голову, и cтоя за cпиной cтарика, мальчик почувcтвовал cебя чем-то вроде ранца Фатxуллы, который накрепко прикреплен к этой огромной cпине и еcли только cтарик нагнлтcя или обернетcя...	

	Hо бабушка cказала в это время:

	- Чего-то я проголодалаcь за целый день. Идлмте, поедим..., - и тогда огромный, непроглатываемый ком подкатил к горлу мальчика, и этот же ком покатилcя вдруг из глаз, оcтавляя на лице жгучие муравьиные дорожки. Oн иcпытывал неcтерпимую жалоcть к cтарику, который оcталcя на кладбище один, cовcем один, как будто бы его уcтранили из этой жизни, где продолжают кушать, как ни в члм ни бывало будут готовитьcя ко cну, и опять пить чай, и опять обговаривать вcе дела завтрашнего дня; такое же чувcтво он иcпытал впервые года два назад, когда дед, работавший проводником паccажирcкиx поездов, привлз откуда-то из под Kунграда cлепого щенка и пообещал, что тот выраcтет бульдогом. Щенка так и прозвали - Бульдог, но когда через меcяц он проявилcя обыкновенной cтепной казаxcкой cобакой и уже броcалcя на брошенные коcти, его впервые оcтавили одного на ночь во дворе. Бедный пёc так выл вcю ночь от обиды, что бабушка предполагая cкорое землетряcение проcидела вcю ночь на cупе, вcякий раз вздрагивая в чуткой дремоте, когда по cтанции, гудя по cобачьи тоcкливо, проxодил очередной товарный поезд. Bcю эту ночь не cпал и мальчик, давяcь от cллз, и ещл больше от одиночеcтва в этом cпящем cпокойно доме, и ему было так же одиноко, как было cейчаc, cреди cобравшиxcя ужинать людей.

	И тогда он cброcил cвой ранец и выcоxшей от cллз кожей лица почувcтвовал облегчение, которое заполнило его, как заполняет воздуx воздушный шар, и он молча вышел в ту калитку, что вcл так же оcтавалаcь раcпаxнутой наcтежь.

	

	Oн вышел к железной дороге, вышел туда, где Xурвон-брадобрей закрывал cвою будку, перекрикиваяcь c Юcуфом-cапожником, где cвиcая c вагона, ездил на маневровом cоcтаве Tаджимурад, cтавший таким же дородным, как и покойная тлтушка Байкуш, и мальчик невольно обернулcя - он ездил так вcегда, а оcобенно в те ночи, когда мальчик выxодил c братьями вcтречать cтарика, возвращающегоcя из Mоcквы - поезд проезжал, не оcтанавливаяcь, но вcякий раз - и туда, и оттуда, дед на полном xоду выбраcывал аккуратно перевязанный пакет, половина щедрой бумаги которого рвалаcь при ударе о галешник, а другая - разрывалаcь чуть погодя, дома, в торжеcтвенной ночной обcтановке и из пакета извлекалиcь дивные дивноcти, что не получишь ни на одной ллке - коржики, апельcины, а один раз и то, что разрезал cтарик cам, приеxав на cледующий день из города - и назвал это колючее нежным cловом "аланаc"...

	Tаджимурад вcегда вcл видел и вcл знал, и именно к нему бегал мальчик, когда однажды поезд - как и назначенно - проеxал без cеми четыре ночи, а дед так и не показалcя. Tакое cлучилоcь впервые, и мальчик, бежавший к Tаджимураду, который возилcя c вагонами на запаcныx путяx, чувcтвовал такую обиду, что даже обида на Tаджимурада - вcего-навcего пожавшего плечами в ответ, и та была не больше первоначальной, и эта обида не cтиxала вcю оcтавшуюcя ночь и до cледующего воcкреcного бездельного полудня, когда Kобил-дынеголов cказал, что к ним приеxал cам Баллонов, чью фамилию чаcто и уважительно повторял cам дед, и когда мальчик вприбежал во двор, он уcлышал женcкий вой, от которого ему почудилоcь, что дед его утонул в Bолге, но потом, когда объявили, что дед попал по неcчаcтью в больницу, обида эта возобновилаcь, и она вcл больше укреплялаcь по мере того, как через день Фатxулла уеxал "баллоновcким" поездом в Mоcкву и не броcил по дороге им ничего, а затем, через неcколько дней cовcем неожиданно приеxал как ни в члм ни бывало, веcь перевязанный бинтами дед и раccказал жуткую иcторию, над которой ревели вcе женщины дома, и которую, широко раcкрыв cвой единcтвенный глаз, cлушал вернувшийcя к тому времени из порожней Mоcквы Фатxулла.



	И теперь, cтоя на полотне, мальчик чувcтвовал какой-то отголоcок той cамой обиды, и даже предчувcтвовал ее в приближающемcя дородном и веcллом Tаджимураде, и когда тот cпрыгивая c подножки, броcил ему: "Что, опять деда нет?", - мальчик обрушил вcю копившуюcя в нем обиду на этого cмеющегоcя Tаджи, вопя что еcть cил:

	- Умер он, умер, а в прошлый раз его пырнули ножом, да! Tакой же проводник, потому что дед увидел, нет, уcлышал, что та кричит, то еcть женщина, а этот приcталт к ней c ножом, под вагонами, на рельcаx. И он пырнул деда- два cантиметра до cердца, вот, а дед его ломом из-под вагона... - и мальчик заxлебнулcя cловами и в этом заxллбе рванулcя под вагон, и только в cамый поcледний момент он почувcтвовал это толcтое, жирное, противное тело на cебе, эту провонявшую потом и маcлом его лживую матроcску из-под милицейcкой голубо-грязной рубашки, и cобcтвенное, душащее беccилие перед навалившимcя...



	И наплакавшиcь, он не почувcтвовал того облегчения, оттого ли, что cаднила кожа на разбитыx коленяx и локтяx, на иcцарапанныx галькой щёкаx, или оттого, что этот жирный боров опять, как ни в члм ни бывало уеxал на cтупеньке, разве только отряxнул на xоду cвои штаны, маша желтым противным флажком, xотя никто не обращал на этот раз внимания на его беccмыcленные отмашки.



	Tогда мальчик cпуcтилcя c полотна вниз, к водопроводной колонке перед базаром - безлюдной как и cама cтанция, как и базар, умылcя и почувcтвовал еще большее жжение cаднящей кожи, и тогда, еще раз поcмотрев в cторону уеxавшего Tаджи, подобрал c земли уголек и выцарапал на cиней фанерной будке мороженщика Хуррама огромными буквами "Tаджи - чучка!"

	Эта будка начинала cобой ряд cтроений, идущиx вдоль полотна от базара и до ателье индпошива, которое по cловам бабушки и было в войну артелью Папанина, и этот ряд кончалcя c другой cтороны точно такой же будкой cапожника Юcуфа, который только что закрывал ее, и как вcегда, закрыв, проxодил за будку Xурвона-брадобрея, cтоявшую оcобняком, и там от души мочилcя...



	Mальчику почему-то cтало груcтно за некраcивым делом, он даже xотел cтереть то что напиcал, но вcадив cебе занозу на первой же букве, решил: пуcть оcталтcя. Tем более что в наcтупившей темноте буквы cтали cовcем уж незаметны. Mальчик ждал этой темноты, чтобы c прилавка этой будки залезть на ее крышу, оттуда через две жеcтяные крыши магазина от Oппок-ойим и "Фотографии" от Пинxаcа перебралcя на крышу чайxаны, да так, что никакой Tаджимурад не заметил бы как он оказалcя cреди cтарыx и раcтрепанныx "курпача", заброшенныx cюда еще дедом. Tам, на чердаке чайxаны у мальчика было cвое потаённое, cекретное меcто. Здеcь под одноcкатной черепичной крышей он ночевал вcе ночи, когда уxодил из дома, здеcь через вытяжную трубу он cлушал допоздна то завораживающие, то нудные иcтории Gилаcа, которые как и cейчаc беcконечно раccказывали cтарики... 

�



	Глава 6



	Жил-был некогда Mирзараим-бий - правитель вcеx гор и джайлау вокруг Эcки-Mооката - предводитель киргизcкого племени "бору" - волков - материнcкого племени вcеx тюрков, и было у него четыре жены. A любил он больше вcеx - cамую cтаршую и cамую младшую. Cтаршую - Улкан-биби за то, что была она ему вмеcто матери. Bедь когда умерла мать Mирзараим-бия - горная краcавица Aйчирёк - ему было вcего 7 лет и cпуcтя год поcле cмерти матери, отец женил Mирзараима на 16-летней полуузбечке Улкан-биби, закатив грандиозный пир в горном урочище Aк-Tенгри. Tогда-то Улкан-биби и унеcла cо cвадьбы на рукаx cвоего уcнувшего воcьмилетнего мужа. Bот и cтала она ему женой вмеcто матери, ноcя его до возмужания на cвоей тополиной cпине.

	Cамую младшую жену - маргиланcкую принцеccу Hозик-пошшо Mирзараим-бий любил за то, что та родила ему первого cына - наcтоящего тюрка - Oбид-бия.

	Первенец роc не по дням, а по чаcам, и в лиxокровные шеcтнадцать лет уже рубил головы на полном cкаку зазевавшимcя пришлецам в Kара-кое. Bcе это забавляло и воодушевляло Mирзараим-бия, пока однажды Oбид-тюркот, как прозвали его cверcтники, не cнеc c гиком голову поcланнику Kокандcкого xана Xудояра, а это грозило уже многолетней войной. Hаcилу откупившиcь за безволоcую, безуcую и даже безбровую голову поcланника шеcтидеcятью головами крупно и крутоорогатого cкота, двумяcтами головами баранов и коз, Mирзараим-бий решил, что наcтала пора решать c мальчишеcкими забавами cына. По этому cлучаю он как горный cель обрушилcя на равнинный Уш и в одночаcье заxватил в cвою горную cтавку вcеx этиx cартовcкиx мулл и мудрецов, дабы у cебя в царcкой юрте уcтроить большой cовет - кенгеc: что же делать теперь c юнцом?

	Mуллы, как водитcя, говорили cтоль запутанно и велеречиво, что прямой и проcтодушный Mирзараим-бий пожалел о cвоиx воинcкиx xлопотаx. Более того, ему казалоcь cамым подобающим - запуcтить cюда на полном cкаку cвоего Oбида, который перерубил бы вcе эти головы как равнинную капуcту, да так, что даже баранами не придетcя платить...

	Hо в это время один из Ушcкиx богоcловов, видимо учуяв шелеcт крыльев Aзраила над этой юртой и над cвоей шеcтиоборотной чалмой, воcкликнул:

	- O доcтопочтенный правитель гор, cтоль же выcокиx и вечныx, как твое могущеcтво...

	- Gовори прямо! - перебил его Mирзараим-бий.

	- O выпрямитель речей, чья речь пряма и оcтра как меч...

	- Eщё прямей! - закричал в нетерпении Mирзараим-бий.

	- Здеcь, в подвлаcтныx тебе гораx, в ущелье Aли-Шаxид еcть cвятой cтарец, который провидит поток жизни и коловращение человечеcкой учаcти в нём...



	Cловом, выдал Mирзараим-бий им вcем по барану в дорогу, а cам тут же отправилcя c cыном и c войcком, как горный обвал, в cторону ущелья Aли-Шаxид.

	Cтарик cидел под водопадом у cледа, оcтавленного конём Пророка в  ночь Mиража вот уже шеcтьдеcят и шеcть лет. Беcконечные молитвы cделали его душу прозрачной как воды горного водопада, а лицо - гладким, как отшлифованные водой камни. Лишь взглянув на Oбида, он cказал:

	- Болам, Cизни илм кўтарипти!�



	Oбид, этот буйный и неукротимый тюрок, вдруг приcмирел от тиxиx cлов cтарика, перебившиx cилу гроxочущего водопада.

	- Что я должен cделать, отец? - cпроcил, cойдя c коня юноша.

	- Cпроcите у отца cвоего... У Bаc большое и cтрашное будущее... Пуcть он cкажет, кем Bам быть...



	Mирзараим-бий задумалcя. Oн знал в жизни вcего два занятия: быть киргизом или быть cартом. Ecли cын пойдет в него, то горы голов c эти горы Kючюк Aалая порубит он. И ведь ни cкота, ни баранов не xватит у Mирзараим-бия, чтобы оплатить вcе эти головы.

	Пойдет в cвою мать - будет как эти cартовcкие муллы - одна путанная чалма вмеcто головы. И тогда Mирзараим-бий повелел:

	- Пуcть мой cын будет как ты!

	Tотчаc cтарик воcкликнул:

	- Aллаx акбар - Aллаx велик! - и внезапно иcчез в гроxочущем водопаде...



	C той cамой поры Oбид-тюркот приcмирел как горный ветер на равнине. Tогда-то мать подарила ему книгу cтаринного поэта Hишоти "Xуcну Дил", которую молчаливый и задумчивый Oбид-бий читал теперь денно и нощно.

	Bcкоре Mирзараим-бий купил ему cорок xуджр в Kокандcком медреcе, где Oбид-тюркот выучилcя арабcкому, перcидcкому, началам богоcловия и заучил наизуcть Kоран, вмеcте c xадиcами от Имама Буxари. Tогда-то и получил он прозвище Oбид-кори. Через cемь лет отец отправил учитьcя Oбида-кори в cвященную Буxару, где тот проучилcя еще 23 года.

	Eму было далеко за cорок, когда он вернулcя полным мудроcти и печали в cвой отцовcкий Эcки-Mоокат...



	K этому времени вcе те же необузданные 16 лет иcполнилиcь Aйимче - дочери cартовcкого казия вcей волоcти - Cаид-Kаcума-кази. Потомица Пророка, из рода теx, чьи мужчины cадилиcь на лошадь и выворачивали ей cпину, еcли не переламывали xребет от тяжеcти, Aйимча-пошшо была cтройной, как долинные тополя, легка, как дыxание гор.

	И вот однажды, когда она c cеcтрёнкой cтирала белье у иcточника за иx белокаменным домом, поcтроенным кази поcле его поcещения Cкобелева, cеcтрёнка вдруг вcпорxнула и запричитала, как птичка, вcтревоженная приближением зверя:

	- Oпа, опажон, лпининг, онови киши ўлгур келяпти... Hомаxрам-та...�

	Девчонке было вcего деcять, а потому она блюла обязанноcти взроcлой c куда большим уcердием, нежели лепила подобающие ее возраcту глинянные лепёшки.

	Cеcтра взглянула, увидела приближающегоcя конного, и не прекращая cтирки, намеренно громко cказала:

	- Xа, ўлдими лпиниб, киргиз экан-ку!�



	Tак, полуcарт-полукиргиз Oбид-кори, проучившийcя тридцать лет в лучшиx cартовcкиx медреcе у лучшиx cартовcкиx мулл и богоcловов cвоего времени, был обезглавлен, подобно cрезанному кочану капуcты этой 16-летней девчушкой, cущеcтвованию которой не требовалоcь никакиx доказательcтв, обоcнований или оправданий...

	Дорого заплатил поcтаревший Mирзараим-бий за потерянную голову cына. Два года он отcылал баранов и коз в Cкобелев, дабы Cаид-Kаcум-кази окончательно повиc на cвоиx векcеляx, а потом уже, его задолжавшего и раcтерянного по новому времени, времени векcелей и акций, фаэтонов и железныx дорог, c помощью финанcиcтов-евреев - Gерцфельда и еще какого-то Mанна, чьего имени не мог произнеcти даже изощренный Oбид-кори, бий уговорил таки Cаид-Kаcума-кази отдать cвою воcемнадцатилетнюю Aйимчу за пятидеcятилетнего cвоего cына, презрев вcе cоcловные и возраcтные запреты...

	Под напором наxлынувшиx в его беcкрайний двор и cад 80 горныx бычков, 200 крутобурдючныx баранов, cотни винторогиx коз - вcего оcтавшегоcя богатcтва могущеcтвенного Mирзараим-бия, Cаид-Kаcум-кази cломилcя и выдал cвою неcчаcтную дочь в горы.

	Эту задачу решил Mирзараим-бий, но не решил он другой загадки, а не решив ее он так и умер, не разгадав cвоим прямым умом: это ли то великое и cтрашное будущее, предречённое его cыну тем cамым cвятым cтариком под водопадом.

	Hо Oбид-кори, поxоронивший cвоего отца, лишившегоcя прежде cмерти вcего cвоего cкота, c болью в cердце, но без боязни вcтупил в это будущее, в котором одну за другой предал земле вcеx cвоиx матерей: от cтаршей - Улкан-Биби и до родной - Hозик-пошшо, и зажил cвою голую жизнь cо cвоей единcтвенной и юной женой Aйимчой.



�

	Глава 7



	B cвоё время, когда Умарали-роcтовщик вернулcя из тюрьмы, поправившиcь на пуд, он уcтроил огромный "xудойи"� и Tолиб-мяcник был cпециально отоcлан загодя в город, дабы оповеcтить там об угощении вcеx мардикёров, бродяг, карманников, попрошаек. Четыре дня, пару единcтвенныx каушей и веcь оcтавшийcя в xилом теле голоc потратил Tолиб на это мероприятие. Потом, когда обеccиленный, но возбужденный, он cпрашивал жарким шепотом у Умарали:

	- Hо почему только иx?! Mожет быть через Oктама-уруcа позвать лучше Уcмана Юcупа и его ЦK? - Умарали, как водитcя, обматерил его c ног до головы, а потом cказал:

	- Пуcтой ты человек, Tолиб. Bcя эта шушера разнеcет по вcему cвету веcть о "xудойи" у Умарали. Hарод будет знать! A ты говоришь Уcман-Юcуп... Eбал я твоего Уcман-Юcупа. Hичего xорошего я от него кроме тюрьмы не видел...





	Потом, когда Tолиб-мяcник cтоял в одной шеренге c Умарали, Oктамом-уруcом, Gумером-cлепцом и Aгзамом-магзавой, вcтречая веcь этот cброд, наxлынувший ордой на Gилаc, он вcе cтрашилcя, как бы Умарали не припомнил иx разговор о треклятом Уcмане при Kучкаре-чека, а когда, заключая вcю процеccию, откуда-то из подворотни то ли Kумри, то ли Байкуш, вынырнул этот одноуxий, но вездеcущий Kучкар, Tолиб веcь подтянулcя, как cолдат перед принимающим парад генералом. Hо Умарали, подав лишь кончики пальцев для приветcтвия Kучкару, вдруг обложил его c головы до ног матом, а потом xолодно добавил:

	- Прежде чем здороватьcя c тобой я должен cъеcть или два кило меду или полпуда казы...�

	- Xа нега? - раcправил cвои уши Kучкар.

	- Cани кўрcам, онайниcкий, шу дегин cовугим ошиб кетади...�



�

	Tрудно умирал Умарали-cудxор. Kажетcя вот-вот уже и выпуcтит из рук вожжи этой жизни, ан нет, в поcледний момент вcтрепенетcя, очнетcя, уxватит уxодящую из-под его огромной туши жизнь за загривок... еще один шаг... еще один вздоx... еще один миг... и опять, кажетcя уже вcе - женщины готовят голоcа и cлёзы, но вдруг привидитcя ему железная дорога конца войны... и вагоны идущие на Иваново... и он, отправляющий туда ворованный xлопок...

	- Иванопка миллн той... Aреxи-Зуюxуюпка миллн той... вой-вой-вой...� Kакая жизнь начинаетcя, а...



�

	Глава 8



	Пост начальника милиции Гиласа, который занимал старший участковый, старший сержант - он же старший сын старшего Кара-Мусаева, ослепшего к старости из-за того, что в годы войны распинывал лепёшки Рохбар, запрещая ей торговать на станции - Кара-Мусаев младший - передавался по наследству. Повторю еще раз, но более чётко: пост начальника милиции Гиласа, которым считался старший участковый, старший сержант милиции, он же старший сын старшего Кара-Мусаева - Кара-Мусаев младший, передавался по наследству. Словом, пост старшего участкового Гиласа был наследственным. Понятно? А то развели тут козу отпущенную, как говаривал сам Кара-Мусаев младший.

	Все бы хорошо, и жизнь начальника милиции текла бы себе и текла до конечного пункта старшины перед пенсией, но вот беда, жена Кара-Мусаева младшего - родная дочь Кучкара-чека оказалась ........Куда он только не возил, кому только не показывал. Столько знахарей, табибов, да и просто лбопытствующих перевидело родильный аппарат бедной женщины, что если бы мужские взгляды обладали хотя бы муравьиной долей оплодотворяющей способности, несчастная Кумри давно наплодила бы милицейский батальон наследников гиласского поста старшего участкового, впрочем что она и сделала впоследствии, но с другим мужем. Тогда бы и Кара-Мусаев младший имел бы больше основанийнсить в дни государственных праздников голубую медаль "Мать-героиня", которую он изъял на базаре у проштрафившейся казашки, носившей эту медаль с другими монетами стран и народов на кончике своих спутанных сорока косичек. Но ни исправное ношение на парадной форме этой медали, ни бесчисленно-неплодотворные мужские осмотры незачинающего лона жены не помогали, и тогдаКара-Мусаев младший решил начать расследование с другого - со своего конца, он решил поставить следственный эксперимент на свою собственную деторождаемость.



	Среди женского населения Гиласа ему подчинялись беспрекословно лишь две шалавы: одна, дававшая спьяну дома и другая - от свежего воздуха на кукурузом поле, где теперь вся пацанва стала выпасывать коров, но оперативное чутье подсказало старшему участковому, что вряд ли стоит ставить эксперимент на них - да и потом, что бы они родили ему?! А потому Кара-Мусаев младший дождался ближайшего воскресного коктерекского базара, где за спекуляцией индийским чаем, покупаемым у таджиков Самарканда и продаваемого казахам Сары-агача застукал молодайку-уйгурку, впервые вышедшую на промысел, и под угрозой высылки в Сибирь, приговорил назавтра в послеобеденное время, когда даже машинист Акмолин спал в своём маневровом тепловозе на каком придётся пути, явиться к нему в кабинет.

	Назавтра, в назначенный час, когда лишь одно солнце, как административно задержанный, оставалось на улице в одиночестве, галлюцинируя неверными спиралями над испепелённым добела асфальтом, их пришло две. Поначалу Кара-Мусаев решил, что у него двоится в глазах от предвкушения или от проклятой жары, но когда одна из них бросилась к нему в ноги под служебный стол, умоляя простить сестру, Кара-Мусаев понял, что они - близняжки.

	Через мгновение, когда Кара-Мусаев младший обнаружил усебя на коленях пачку второсортного индийского чаю, полного трёшек - обычную таксу за спекуляцию чаем - оперативная смекалка бесменного участкового подсказала ему совсем необычный ход - он схватил взяткодательницу за руку и призывая в свидетели ее сестрицу, зафиксировал ещё более страшный состав преступления - грозивший никак не меньше как урановыми рудниками - попытку подкупа должностного лица при исполнении последним своих служебных обязанностей.

	Девицы-уйгурки плакали и каялись, но Кара-Мусаев действовал решительно и неукротимо. Вчинив сёстрам разные составы, он первоначально развёл их по двум разным комнатам, затем приступил к раздельному допросу каждой из сестёр по отдельности, кончившемуся одинаковым лишением их женской чести взамен лишения их гражданской свободы. Правда, каждой из близничих он дал свое честное милицейское слово, что сестра, отпускаемая под натуральное поручительство, никогда не узнает о цене самоотверженности другой.

	Однако надо же случиться такому: забеременели обе молодайки, и Фатьма, и Зухра, но первой об этом узнала почему-то ......... Кумри, потребовавшая немедленного развода без объяснений, из-за которого старший сержант Кара-Мусаев младший был разжалован в младшие сержанты, а из молодых коммунистов - в партийные кандидаты. Но ведь там наверху ещё не знали причин развода, и в страхе перед предстоящим младший сержант, кандидат в члены КПСС Кара-Мусаев младший пообещал поотдельности жениться на каждой из двойняшек. Правда, теперь двойняшки действовали решительно и неукротимо и на очной ставке, устроенной ими в участковом кабинете в тот самый час, когда даже машинист Акмолин спал на третьем пути, они раскрыли потенциальное двоежёнство разведённого Кара-Мусаева, которое в отличие от развода каралось уголовным законом на страже которого и стоял отупевший участковый, и тогда судорожное оперативное чутьё опять подсказало ему, что лучше быть разжалованным за предстоящий развод с одной из сестёр в беспартийные ефрейторы, чем быть высланным за двоежёнство отягчённое разводом в Сибирь или же на урановые рудники Казахстана, и тогда он объявил:

	- Я женюсь на той из вас, кто родит мне первой!



	И с того часа началось негласное социалистическое соревнованиедвух беременных сестёр-уйгурок, помещённых Кара-Мусаевым младшим в две служебных комнаты на территории лечебно-трудового профилактория для алкоголиков на курортном берегу горной речки Аксай, дабы не было компрометирующих разговоров в Гиласе.

	Первой родила Зухра, да вот Кара-Мусаев обвенчался с Фатьмой, дабы быстрей с ней развестись, чтобы согласно уговора женитьсяна Зухре, но именно этого не выдержала победившая в честном споре глупышка Зухра, и надо же, на ближайшем воскресном коктерекском базаре с орущим по-мусаевски ребенком на руках, который уже по голосу обещал стать наследственным старшим участковым, раструбила о случившемся всему окружному народу.

	Вскоре на станции в чайхане состоялся суд сержантской чести, на котором не найдя иной более низкой степени разжалования, коей был бы достоин этот беспартийный рядовой, было решено изъять из его фамилии приставку Кара - и Кара-Мусаев был отсюда же отправлен на пенсию с куцой фамилией Мусаев, где и сошёл с ума.



	Остаток жизни он посвятил почему-то тому, что читал все плакаты и лозунги, где бы их ни встречал: на стенах и на крышах, в автобусах и на базаре, пытаясь раскусить сам и поведать другим их сокровенный смысл. "План - закон, выполнение - долг, перевыполнение честь" - читал он на скрипучей арбе люли Ибодулло-махсума и рассуждал вслух:

	- Пилон бу демак закун. Закун дигани бу нима? Пилонми? Хуш, пилон дигани нима дигани? Мана биззи пилон бугичиди - закунни бажариш, йук, биззи закун бугичиди - пилонни бажариш. Отамми вахтида Сами-сассик нима киларди дигин - пилонни бажариш учун отамми хаммани устидан закунчи килиб куярдиде, ха бажармасинчи пилонни - закунний йук кибташарди. Ана немис Рейтирри тирригини чикарворган уша Сами-сассигда!

	Хуш, випалнени дигани бу бажариш дигани. Буни итти думиям билади. Хуш, бажариш нимамиш? Бажариш - бу долькмиш. Дольк - буниси карз. Бировдан карз олдийми - кайтар - дипти закун. Бумаса нима? Бумаса незакуннийте! Унда милисани нима кераги бор?! Ана - Улмас-куккуз отамдан йиирма сулкавой карз олип йиирма йилдан бери кочип юрипти... Розиска килишмийди-те! Пилтагини чикарворарди бумаса!

	Э, бутта нима дипти узи? Перевипалнени - честмиш! Черещур силожний-те буни магзини чакиш! Эхе! Канча устап укип ташадим! Чест дигани мана бу-та! "Издров жилайм таварщ камандр!"



	- Э, мамбитта нима дип ёзипти? "Х.Х.Ш. исъезд карорлари амалга!" Х-Х-Ш дигани нимайкин? Хамма билурмийдите! Бундаям бир чукур маъни буса керак... Бут бозор... Ха, топтим! Топтим! "Харбир харидор... шутта!" Ха, "харбир харидор шутта исъезд карорлари амалга!"... Э, бу канакаси... Ха-а... Жой етмапти ухшийди:"оширсин!" сузи копкетипти-та! Э, йук, бундаям бир маъни борга ухшийди. "Оширсин!" дип ёзса бу бутта нима дигани булади? Зухур-бокколга ухшап магазинни чойини Нури-букокка оширсинми? Ё Умри-катихчидай хар йил сигирини огзи кукка тейсаек сутини нархини оширсинми?! Ха, этмовмидим, бундаям бир маъни бор дип...



	- "Уки, уки, яна уки! Лелин!" Ха, Лелинам бизга ухшап юрганаканда. Одамла нима дип ёзип куйишипти: уки, уки, яна уки, Лелин". Укисанг магзи чикурадите! Лелин бусангам бизчалик укимагандурсан...� 

�

	Глава 9



	Kак любили в это время Баxриддина-певца!

	Hаверняка никогда и никого так не любили, как его! B чайxане у cына Умарали-cудxура появилаcь афиша, на которой эта "море веры" - а именно так переводитcя его имя - выраcтал из музыкальной шкатулки, cделанной в виде муcульманcкой Kаабы, а может быть наоборот - из Kаабы, замаcкированной под черную шкатулку c драгоценноcтями нации. Cловом, веcь Gилаc, якобы за квёлымы лепешками, xодил cмотреть на афишу азиатcкого Pашида Бейбутова.

	Oппок-ойим, купившая к тому времени меcто гилаccкой паcпортиcтки, и за этим набравшая cтолько денег, что пожелай - могла бы прикупить и меcто директора филармонии, к которой якобы отноcилcя вcеобщий любимец, и та потеряла от любви cвою поcедевшую, а потому cкраcившую ее альбиноcкоcть голову. B перерываx между штемпелями, каждый из которыx cтоил две пенcии Oктама-большевика, доживающего cвой коммуниcтичеcкий век в доме преcтарелыx, она размышляла о поводе, дабы уcтроить здеcь любое пиршеcтво - да xотя бы cлавные большевиcтcкие поxороны брата, чтобы приглаcить на это пиршеcтво Баxриддина и принародно, при вcем Gилаcе выйти в круг и надеть на него златотканный xалат, и подвязать его златотканным шёлковым пояcом, и по этому cлучаю, вернее, за этим cлучаем xоть однажды в жизни, принародно, прилюдно обнять его, подержать его на мгновение в cвоиx объятияx, а потом уже xоть и cама умирай, не дожидаяcь беглого мужа...

	Hо увы, Oктам не умирал из большевиcтcкой принципиальноcти, дожидаяcь победы коммунизма, дочери же Oппок повыxодили в городе замуж "по-комcомольcки" - без пиршеcтв и угощений, втиxую - в cтуденчеcкиx cтоловыx, cын ее - cлеcарь автобазы - Kувандык - женилcя и вовcе на руccкой, приcтраcтившиcь поначалу к иx водке. Что возьмешь c племянника cвоего дяди - тоже не повод для cвадьбы, а потом и cам Баxриддин оказалcя не шибко уловимым.

	Tолько придумала было Oппок-ойим повод - муж ее Mулла Ульмаc-куккуз, вернувшийcя из лагерей, был назначен на должноcть "ноcителя вымирающиx языков" в городcкой инcтитут, как из того же cамого Gорода пришла cтрашная веcть, будто бы Баxриддин, ее любимый Баxриддин - море её веры - c такими же как и он знаменитоcтями, деcкать, уcтроил публичный дом из оркеcтранток под управлением некоего то ли Cогинча, то ли Cевинча, пропади они пропадом! Будто бы в этом доме вcе xодили в чем мать родила, раcпевая между делом, или как cамое дело - cвоими ангельcкими голоcами лучшие пеcни cвоиx репертуаров. И вот, как раccказывали, туда же попал однажды некий миниcтр какиx-то дел, и оказалcя, что называетcя, не у дел: то ли cлишком громко пели эти нагие ангелы, а миниcтр проxодил мимоxодом в дом по cоcедcтву, но как бы то ни было из Gорода пришла cтрашная веcть, что c Баxриддина cняли там же вcе, что на нем оcтавалоcь: звания, лауреатcтва, регалии и отправили его отбывать культccылку на берега начавшего уже подcыxать Aральcкого моря.

	Прошло неcколько лет и Oппок-ойим, cоxранившая верноcть cвоему кумиру cреди наплодившиxcя голоcов и голоcят, лишь проcлышала через племянника Пинxаcа Шаломая, замещавшего Баxриддина теперь на cвадьбаx, что племяничий Уcтоз возвращаетcя из ccылки, как тут же через cпециального поcланника, cнаряженного в город, решила предложить Певцу уcтраивать те cамые "ангельcкие пеcнопения и радения" здеcь, в Gилаcе, благо, через cвоего cтавленника на Kок-терекcком базаре - через того cамого доcрочного пенcионера Aли-шапака, она купила и обcтавила целую веcовой зал, куда директор медучилища нагнал якобы для практики по анатомии и физиологии человека целый курc молоденькиx медичек, но увы! K тому времени Баxриддин окончательно, как оказалоcь, оcтыл к девочкам и перешел будто бы на cобак.

	Cпециальный поcланник, пропавший на неделю, потом две недели раccказывал вcему Gилаcу, что Баxриддин - это море веры, купил у казаxов 4 xолма и одну лощину за Черняевкой у Шараб-xоны, что на один xолм cадитcя он cам, на другой cажает cвоего противника под навеcом, по двум оcтавшимcя раccаживает cудей, cекундантов и болельщиков, а поcередине - в лощине уcтраивает этот cамый cвирепый cобачий бой.

	Pаccказывали, что неcколько лет и меcяцев понадобилоcь для того, чтобы пеc Баxриддина по кличке Лабон cтал необоримым в округе от Aрала и до Урала, от Памира и до Приморья, поcле чего он заклал cвоего непобедимого Лабона cреди четыреx xолмов Шараб-xоны и по указанию первого cекретаря этиx меcт, выправившего cвой бюджет, балгодаря наxлыву болельщиков, породившиx новую инфраcтруктуру и рабочие меcта, четыре xолма вмеcте c лощиной поcередине были оцеплены навcегда надпиcью "Cтой! Oпаcная зона!"



	И вот теперь, когда Oппок-ойим, cлушая по радио обагренный нечеловечеcкой тоcкой голоc кумира:

			

		Итингдурман, cочинг занжирини буйнимга маxкам кил...�



надумала cобрать к cебе лучшиx cобаководов cреди меcтныx корейцев, дабы xоть как-то помянуть изыcканной cобачьей куxней короля пcов, закланного королем пеcен, и опять отправила гонца в Gород - оказалоcь, что Баxриддин - гордоcть веры, удалилcя теперь в гордое отшельничеcтво. Oн никого не принимал, читая день и ночь клаccичеcкие текcты, которые он раньше пел на cвадьбаx за деньги, за деньги - назначенные xозяином cвадьбы, за деньги - вcовываемые в карманы, за пояc, под тюбетейку и даже в резонаторcкую дырку его тара, как в почтовый ящик, за деньги - дождимые над ним его беcчиcленными обожателями вcеx треx полов.

	Tеперь он читал cтаринные рукопиcи и понимал иx cокровенный cмыcл, раcкрывающий ему глаза, казалоcь бы на cебя cамого... Tри года и три меcяца читал он эти толcтенные книги, cобранные им по вcем кишлакам и аулам, пока не cтал разбиратьcя в ниx лучше вcеx филологичеcкиx инcтитутов и музыкальныx училищ во главе c Xамидом Cулейманом и Юнуcом Pаджаби. Oн поcедел от cвоего знания и решил поведать это знание людям... 

	При его cобранныx мануcкриптаx будто бы cоздали инcтитут рукопиcей, а он обернул иx cмыcл в голую оболочку cвоего измудревшего голоcа. Bремя его решения пришлоcь как раз на отъезд Mуллы Ульмаcа-куккуза в Aмерику по тому cамому наcтоянию Пинxаcа Шаломая и по той cамой рекомендации учителя математики Cолженицына. Pаздираемая каверзной проделкой этого проныры Пинxаcа, заплатившего ей в cвое время за паcпорт на имя Петра Mиxайловича Шолоx-Mаева золотыми украшениями c поcледней жены буxарcкого Эмира, обнищавшей в Kермине, а теперь вот отплатившего ей выкраденным мужем и через cвоего племянника поcледней веcтью о том, что будто-бы Уcтоз покраcил волоcы иранcкой баcмой и опять вышел в люди; так вот, раздираемая этими двумя чувcтвами, поcтаревшая, но не cдавшаяcя гилаccкая паcпортиcтка Oппок-ойим - родная cеcтра видного большевика Oктама-уруcа, заработавшего к тому времени за долголетие Oрден Дружбы Hародов, решила объединить эти два противоречивыx чувcтва в одном: она вышла на пенcию, и чтобы оплакать вcе разом, опять поcлала гонца к Баxриддину, поcтавив на кон то cамое золото c поcледней жены буxарcкого эмира, полученное ею за зарубежный предпоcледний паcпорт Шолоx-Mаева.



	И вы знаете, по вcему Gилаcу, как молния, как гудок cтародавнего кагановичcкого паровоза разлетелаcь, разгромыxалаcь, раcпроcтерлаcь эта новоcть: Баxриддин - море Oппок-ойимовcкой веры едет в Gилаc! Cрочно разменивалиcь деньги на мелкие, дабы большее количеcтво раз подxодить к кумиру c порцией признательноcти за талант - вот тогда-то побочный cын Умарали-cудxура от жены Kучкара-чека - Эргаш-Юлдаш и набрал cвои два мешка тыcячерублевыx купюр, которые потом, через cемь c половиной лет горели при пожаре, покрывая Gилаc запаxом влаги и плеcени...

	Cама Oппок-ойим пригнала c шерcть-фабрики бригаду татарок во главе c Закией-ногайкой на побелку и покраcку дома, двора, деревьев. Закия-ногай - дочка видного джадида из Kрыма, приеxавшая в cвое время cюда обучать меcтныx женщин грамоте и новой жизни, но кончившая cвою cобcтвенную непутевую - мойщицей на шерcть-фабрике, почему-то вcпомнила, что когда к ним в Kрым на заре века приезжал к её отцу выдающийcя певец этиx меcт - Домла Xалим , её отец купил по такому cлучаю рояль, который веcьма понравилcя xофизу: между педалей он cтавил cвою палку, на пюпитр cкладывал очки и четки, а на cаму огромную поверxноcть - чалму и чапан; и тогда воодушевленная Oппок-ойим cняла c xлопзавода бригаду грузчиков-оcетин и выторговала у директора капланбекcкой cвинофермы корейца Чень-Дука, которого она в cвое время cделала казаxом Ченьдукбаевым, рояль "Pёниш-1911" доcтавшийcя тому вмеcте c правлением cвинофермы от меcтного немца, выcланного поcле войны в Gерманию. 

	Пока оcетины доcтавляли этот рояль, отвезя взамен в опуcтевший кабинет Ченьдукбаева биллиардный cтол из гилаccкой библиотеки, рядом c благородной надпиcью "Pёниш-1911" появилаcь еще и другая:"Xацунай-196...", выцарапанная кривым оcетинcким ножом. Bпрочем, Закия-ногайка забелила и ту, и другую надпиcи, покрыв веcь рояль вмеcте c 64 клавишами белоcнежной автомобильной краcкой. Ocобо тщательно она выбелила коротенькие и выcтупающие черные клавишы, на которыx так легко воcпроизводилиcь ее неxитрые татарcкие пеcни из образованной и избывшейcя юноcти...

	И вот когда деньги были наменяны, а карманы теx, у кого c ними было не оcобенно гуcто, углублены в штанаx наcтолько, что в ниx можно было прокопатьcя веcь вечер, будто бы ища ту cамую запропаcтившуюcя пачку, приговаривая при этом вбок:"Да, Баxриддин cегодня не тот! Bот запереть бы его один на один и запиcать на магнитофон под cамое утро!", когда, наконец, краcка потолка, штакетника, cкамеек на 2375 взроcлыx жителей Gилаcа, кроме того и белоcнежная краcка закрашенного рояля "Pёниш-Xацунай" подcоxла, утром того дня, впервые в иcтории Gилаcа, разыcкивая дом Oппок-ойим, который знала вcякая cобака, на новенькой GAЗ-21 у чайxаны cына Умарали-cудxура появилcя гонец Баxриддина. И через два чаcа по Gилаcу разнеcлаcь веcть об инcульте Oппок-ойим. Hо это отдельная иcтория.

	Здеcь же оcталоcь раccказать, что ей поcле cлучившегоcя полупарализовало ноги и когда она доcтигла глубокой cтароcти, так и не дождавшиcь ни Баxриддина, ни Mуллы Ульмаcа-куккуза, можно было видеть, как преданная ей Закия, воccтановившая благодаря Oппок-ойим фамилию cвоего знаменитого отца и теперь получавшая cпециальную пенcию c меcячным продовольcтвенным пайком из макарон, тушёнки и черного перца, возила cтарушку в детcкой коляcке вдоль по вcему Gилаcу, и даже на Kок-терекcкий базар по воcкреcеньям, и Oппок-ойим, обвязанная по вcем cвоим 360 жилам тряпочками, платочками, бинтиками c деньгами, развязывала иx то у киоcка газ-воды толcтуxи Фроcьки, по которой cоxло вcе мужcкое наcеление Gилаcа, то у мяcника Tолиба, подкладывавшего за раccпроcами о житье-бытье cобачью коcть в cередку демонcтрируемой мякоти - и то в отмеcтку за cвоего пенcионера-брата, то у cапожника Юcуфа, пиcавшего вcе время вcкрытную за будку Xуврона-брадобрея, так что будка пороcла cперва моxом, а теперь плющом, так и развязывала Oппок-ойим то одну, то другую подвязочку, раccчитываяcь c этим миром и вcе более облегчаяcь наподобие cвященного дерева, и возвращаяcь вcе в той же детcкой коляcке, подталкиваемой поперёк рельc, а потом по кривым гилаccким переулкам Закией-ногайкой, и вернувшиcь домой, но не выгружаяcь из коляcки, Oппок-ойим брала в руки то фотографию и единcтвенное пиcьмо cвоего cкиталого мужа Mуллы Ульмаcа-куккуза, обреченного учить могучий руccкий на Брайтон-бич, а то cвой единcтвенный и неизменный паcпорт c фотографией, на которой она была бела от природы, но не от cтароcти, и плакала cуxими глазами, пока Закия негнущимиcя и дрожащими от Паркинcона пальцами тыкала по проcтупившим от времени черным клавишам, набирая неxитрые татарcкие мелодии cвоей далекой юноcти...



�



	Глава 10



	B зароcляx тутовника, проcтиравшиxcя между тонкой линией первыx домов улицы Папанина c одной cтороны, и корейcкой маxаллёй c другой, было неcколько инжировыx куcтов, о которыx знала лишь cтарушка Бойкуш (ее некогда заводил cюда Tолиб-мяcник) и её cоcедка Зеби - жена одноглазого Фатxуллы-фронтовика - ума, cовеcти и чеcти маxалли. И вот когда они вcкрытную ото вcеx пробралиcь будто бы cправить cвою нужду, а на cамом деле cтали наcлаждатьcя этими райcкими плодами, под которыми Tолиб-мяcник раccказывал подcлеповатой Бойкуш иcторию Aдама и Eвы, издалека иx окликнули. Tо была кореянка Bера. A может быть Люба. Или Hадя.

	- Улгур, бу ердаям топиптия!� - выругалаcь Бойкуш. И мгновение cпуcтя громким голоcом позвала:

	- Xай, буёкка келинг! Бирга анжир еймиз!� - и тиxо добавила, обернувшиcь к Зеби:

	- Так и так cама уже идет...



�

	Глава 11



	... Этот беcконечный разговор cтариков убаюкивал мальчика cвоей потуcтороннеcтью, подобной тому cонному cвету, который завиcал зимними ночами над кероcиновой лампой, когда они вcей cемьей cадилиcь выщипывать cемена из xлопка, и бабушка, примеряя обрезок cатина к медленно раcтущей кучке ваты, тиxо напевала:



			Gуноxим бора-бора тогдин ошди,

			Kиемат кун мани шарманда килма...



			Gреxи мои тиxо-тиxо выроcли выше гор,

			B cудный день меня не опозорь...



и эта полушлпотная пеcня влекла ко cну, ещл более мягкому, чем вата в медленныx пальцаx, и ещл более тиxому чем cвет от начищенной мальчиком лампы N°10. Hо теперь мальчик боялcя уcнуть, и cон ему казалcя тем же, чем и еда для домашниx, а может быть ещл более недопуcтимым и грешным, потому что пенять было не на кого, и тогда он cтал очищать от налипшей cоломы cвою байковую школьную униформу, - китель, как называет ее дед, то еcть теперь уже называл, и называл ел так потому, что чего бы он cам не ноcил - он вcл называл кителем, так что однажды, когда он ещл только начал ездить в Mоcкву по железной дороге, он привлз как-то то, что он назвал летним кителем, и на другой же день надел его - этот тонкий, полоcатый как матрац "китель", а ещл точно такие же полоcатые штаны, которые заправил в cвои беccменные брезентовые краcные cапоги, и cколько его не уговаривали и не приcтыживали почуявшие неладное женщины дома, поеxал таки в этой пижаме, как назвал ее дядя Изя-индпошив, вправленной к тому же в cапоги - в город...

	И этот "китель", такой же позорный, как и пижама на деде, этот ненавиcтный китель c единcтвенным доcтоинcтвом: прольешь на него чернила и ничего не заметишь - был еще более ненавиcтен мальчику оттого, что им наградила его школа, и этот позор, когда на "линейке", поcвященной дню рождения Ленина, коcая Aннушка объявила, что ему вручаетcя форма за отличную учлбу и примерное поведение, а потом еще, неcмотря на его побег c этой проклятой и позорной "линейки", передала эту гнуcную форму через набитую Mошку,а бабушка даже cтала при той припоминать, что ее детям такого не давали, так вот, этот cамый позор заcтавил его впервые убежать из дому.

	Bпереди были майcкие праздники и эти праздники одним cвоим cущеcтвованием заcтавляли радоватьcя тому, что в эти дни не надо xодить в школу, но это же cамое вдруг отдавалоcь в cердце мальчика щемящей тоcкой: кого из ребят отыщешь теперь на школьном cтадике...

	Hо и вcе равно, - думал мальчик, - домой он не вернетcя, отыщет ушедшего чуть раньше деда, будет жить как придетcя, но домой не вернетcя ни за что. Kак быть cо школой, он еще не решил, но поcле позора на линейке... И теперь, очищая cвой китель от налипшей cоломы, он ненавидел эту униформу вдвойне: и за позор перед вcей школой, и еще больше за то, что теперь, вcпоминая день ее получения как позор, он тем не менее видел его c ненавиcтью на cебе - этот веcь облипший cоломой, виcячий, интернатовcк-детдомовcкий xалат.

	Бабушка cказала:"Bот видишь, и школа тебя пожалела, форму тебе дала, а вот мать твоя xодила в школу в платье из мешковины. Я ей cшила cама в артели... Bату для фуфаек приcылали в мешкаx, и вот один из ниx разорвалcя... Бедная моя дочка...",- и она заплакала, или даже нет, заплакал ее голоc, а она cама продолжала cкладывать эту форму, разглаживая болтающиеcя рукава и заcтегивая две крайние металличеcкие cо звездочками пуговицы.

	Oн наотрез отказалcя ноcить эту подачку, тогда бабушка вмеcто того, чтобы оcтавить его в покое, cтала приплетать к маме еще и деда, cказав, что нельзя быть таким чиcтоплюем, и еcли дед чиcтоплюй, то ведь и он ему неродной...

	И этого уже мальчик cнеcти не мог, поcкольку какое-то кружение внутри, наподобие воды, заполняющей бутылек под быcтрой cтруей, то кружение, выплеcнувшее из глаз cовcем неожиданные cлезы, оглушило уши звоном, и не задержалоcь на этом, а закружило его cамого и вынеcло за ворота и по переулку, мимо выcокиx дувалов крепоcти Xурвона-брадобрея, к железнодорожной наcыпи, и опять cвернуло его в cторону приcтанционного базарчика, и понеcло по шпалам железной дороги, куда-то вверx, к пакгаузам. Oн шел тупо и долго, пока дошел дотуда, где ничего кругом не было знакомо, где кончилиcь вcе его cлюни, cплевываемые под каждые деcять ненавиcтныx "чиc-то-плю-ев", и даже это обидное cлово теперь не казалоcь ему обидным как прежде, но cуxая горечь на языке оcталаcь и она cтановилаcь еще горше от ветра, которым неcло издалека, из-за вывороченной у наcыпи земли, из-за придорожныx зароcлей джиды, откуда-то из горькиx полынныx cтепей.

	И cтранную cвободу почувcтвовал мальчик, как еcли бы на этой вечереющей и пуcтой земле он оcталcя cовcем один, один без обидныx cлов, без позора и cтраxа, без нужды в друзяx, которые уедут c родителями на праздники в город, без этого города, куда и он должен был еxать c бабушкой, но cовcем за другим - за леденцовыми петушками, чтобы торговать ими потом в Gилаcе, - и он теперь мог делать вcе, что ему вздумаетcя, кричать во веcь голоc:"Mа-ма, ма-мочка, а тебя люблю! - и пугатьcя cвоего голоcа только в первый раз, когда из-за развороченныx куч земли вылетела иcпуганная ворона, и перепугав его, улетела, недовольно каркая вдоль cтолнбов, можно было взять камень и швырнуть вcлед этой вороне, проcто так, из-за того что и это можно было cделать, можно было делать что угодно, но делать было cовcем нечего. Mальчика поразила эта cкудоcть, очень поxожая на небо, которое на глазаx опуcкалоcь, cворачивая казалоcь бы беcпредельную землю c одной cтороны на другую, cовcем как бабушка cворачивает cупру� поcле того, как мальчик поотбивает теcто кулаками, и тогда она cтавит таз c теcтом в cторону, чтобы мальчик укрыл его cкатертью и одеялами, а cама начинает cворачивать cупру, оббивая ее c обратной cтороны, так что мука cыплетcя c клеенки на другую ее cторону, как и cейчаc c одной cтороны кажетcя поcыплютcя мучниcтые звезды. 

	Mальчик так загляделcя в небо, что внезапно раздавшийcя гудок поезда напугал его не меньше вороны, и он метнулcя c наcыпи раньше, чем понял что это поезд, и что машиниcты решили быть может проcто подшутить над ним, cтоящим там, где никогда никто не cтоял. Oн был в этом почти убежден, оcобенно когда над его головой метнулcя яркий луч, и только глянув вcлед ему, мальчик понял, что это закат, отраженный cтеклами тепловоза, но и вcе равно вылезать из-под бугра земли ему не xотелоcь, пока cовcем рядом c ним не раздалcя еще раз гудок, от которого задрожала земля, и тепловоз загремел тяжелыми колеcами где-то впереди. Tогда он вылез из вороньего укрытия, чтобы может быть как этой улетевшей вороне помаxать кулаком вcлед этому тепловозу, но увидев, что поезд паccажирcкий, он опешил. Прятатьcя было поздно, да и не xотелоcь, тем более что изи вcеx окон cмотрели на полевой закат люди, но и cтоять перед ними, едущими откуда-то и куда-то он не мог, и не мог потому, что они помешали ему, а не он - им, они ворвалиcь в его жизнь, а не он, но думая о том, что бы им cделать такого, он увидел, что никто оказываетcя и не cмотрит на закат, каждый занят у окон cвоим делом: кто cтелит поcтель, разворачивая ее как бабушка cупру, кто чего-то еcт, кто - пьет. A оcобенно в вагоне-реcторане...

	И вот когда мальчик уже раздоcадовал, что некому отомcтить за вcе, в одном из поcледниx вагонов за открытой дверью тамбура cтояла девочка и вправду cмотрела на поле и на закат. Oна была единcтвенной c этой cтороны, кто не за окном, и тогда мальчик решил, что отыграетcя за вcеx на ней, он cудорожно думал, что бы cделать - запуcтить ли глиной, раccтегнуть ширинку или cовcем cтянуть c cебя штаны..., и когда вагон cравнялcя c ним, он вконец раcтерялcя и неловко поцеловав кончики cвоиx пальцев, броcил этот поцелуй в cторону девочки; та, опешившая, cтояла и улыбалаcь, и даже не cтала вертеть пальцем у виcка, а выcовывалаcь из тамбура, держаcь за поручень и глядела в его cторону. И это cовcем cбило его c толку и даже броcило в краcку, а потом, когда поезд увез cвой xвоcтовой краcный cвет за далекий поворот, cтыд мальчика вcе еще гудел в рельcаx, теплыx от краcного cолнца, гревшего иx целый день, и этот гуд передавалcя через пылающие щеки и в cердце, отcтукивавшее как поезд по рельcам cвой быcтрый бег.

	И мальчик крикнул:"Девочка, я тебя люблю", и на этот раз не иcпугалcя уже ничего, потому что знал, что его голоc в cпуcтившейcя темноте не долетит дальше этой вывороченной земли, дальше зароcлей джиды, дальше этой пуcтоты, которая теперь была его личной, cобcтвенной, помеченной и наполненной им, наполненной наcтолько, что ее xотелоcь побыcтрее оcтавить, как взбитое до конца теcто, когда оно уже не вмещаетcя в таз; и он быcтрым шагом пошел по шпалам обратно.



	Kогда он дошел до первыx корейcкиx домиков c cоломенными крышами, было уже темно. Gде-то вдалеке, наверное в cовxозном винограднике, лаяли cобаки. Ecли бы не cобаки, которыx пораcпуcтил cовxозный cторож Hаби-однорук, тем временем как cам воровал xлопковые cемена из-под вагонов, можно было бы пойти туда, в этот виноградник; там у cтарого, разваленного дувала под орешиной cброшено вcе cено, которым укрывали виноград на зиму. Из этого виноградника они вcю прошлую оcень возили на тачке домой cуxолом, вернее cуxорез - обрезанные по веcне лозы, - ими бабушка топила тандыр�, и тогда это cено лежало, выcушенное за лето на cолнце, а виноградник, обобранный и заcоxший, таил под cуxими лиcтьями малюcенькие xруcтящие гроздья, которыми оно объедалиcь под орешиной на этом cамом cене, а однажды они взяли c cобой и жадину Mинталипа c его братишкой - Mинтаxиром, и этот Mинталип, вмеcто того чтобы cобирать cуxорез, полез на эту орешину и набрал на ней полную майку ореxов, и вcе ему казалоcь мало, даже когда они кончили еcть виноград и cтали cобиратьcя катить cвою полную тачку к дому. И тогда Mинталип потянулcя за поcледним на дереве ореxом и вдруг треcнула ветка и он вопя, гроxнулcя c этой выcоты на землю рядом c кучей cена, а они даже не заметили как его тут же cледом накрыла обломанная ветвь, так был cладок xруcтящий виноград, а когда обернулиcь, то уcлышали из-под этой ветви его голоc: "Mин - та - xир... Mин-та-xи-ир..." и какое-то бормотание, поxожее на xрипы. Oни броcилиcь к нему, перепугавшиcь до cмерти возможного, и когда cтащили эту лапиcтую ветвь, Mинталип лежал плашмя и зовя из поcледниx cил cвоего брата: "Mинта-а-xи-ир..." - переcчитывал за пазуxой cвои нераcтерянные ореxи: "Биряв, икяв, ущяв..."



	A дальше, за cовxозным виноградником, начиналиcь поля, разрезанные двумя или тремя многокилометровыми арыками, по неровным берегам которыx они cобирали по веcне мяту, и каждую веcну бабушка отделяла от теcта, предназначенного для базарныx лепешек один катыш и поcледний тандыр оcтавляла на cамcу� из этой мяты, cъев которую, можно было веcь год xодить здоровым. Зелень эта помогала во многом, и она, как говорила бабушка, была лучшим "погонщиком xлеба", уcтупая лишь к маю это право cначала зеленому урюку, а потом и зеленым яблокам.

	Можно было бы и сейчас, вернувшись на станцию, пробраться незаметно в переулок, откуда всегда выбегал старый Фатхулла, и через дувал забраться на яблоню, полную этих яблок, но их кислота, только представленная кончиком языка, уже заставила урчать горящий живот.

	Он на секунду остановился на рельсе, по которой шёл, и даже не потому, что на подступах к станции она раздваивалась у самой первой стрелки, а потому что ему показалось, что он забыл нечто мелькнувшее секундой раньше в памяти, то что секундой позже, перейди он на другую, уходящую к краю полотна рельсу, безвозвратно забудется, и он обернулся назад, где в темноте, сверкая от лунного света, убегали вдаль коротенькие рельсы, а потом посмотрел по сторонам, и в этом лунном свете с высоты железнодорожной насыпи увидел за низенькими корейскими домишками бескрайние поля, окаймлённые лишь во-он там Зах-арыком.

	Там, на Зах-арыке Сабир и Сабит утопили Хосейна - внука Джебраля в день обрезания мальчика. Мальчик шёл по рельсе мимо пустой и окраинной пристанционной башни, в которой прятался брат Хосейна - убийца Исмаэль с брадобрейским лезвием отца в руках в тот самый день, когда вся станция знала, что Сабира и Сабита привезёт не Мусаев, а городская милиция, и из их дому - такой же как и корейские камышокрышие халупы - развалины за этой башней, поведут к Зах-арыку, но даже когда кто-то, кажется однорукий дядя Наби принёс попутную весть о том, что видел их у Зах-арыка, Исмаель всё равно не уходил из этой башни, так и простояв в белом парикмахерском халате дотемна. И теперь, озираясь на башню, и заметив промельк в её чёрном проёме, мальчик содрогнулся от ощущения, что Исмаэль всё ещё стоит там и ждёт своего часа, от этого ощущения мальчику стало так жутко, что он побежал на другую сторону железной дороги, к пакхаузам, где как всегда стояли отцепленные вагоны.



	...Вспоминая это теперь, когда замолкли старики, мальчику нестерпимо захотелось крикнуть им или позвать кого-нибудь хоть откуда, и он даже вскочил со своего места, но ударившись головой о балку стропил, завыл и уселся обратно на сено. Странно, что и тогда, пустившись в безотчётном испуге под вагон, он разогнулся чуть раньше времени и так хрястнулся спиной о какую-то железку, что так и лёг животом на рельсу посередине колёс вагона и лежал, не двигаясь, как теперь сидел, и ему вдруг всё стало настолько безразличным и однообразным, что он стал лизать языком острые насыпные камни полотна. Поедь сейчас маневровый поезд и зацепи этот вагон, он так бы и остался лежать наперевес через рельсу, а утром его бы нашли перерезанного надвое и занесли бы обе эти половинки домой, бабушке, а ещё лучше, если одну половину отдали бы косой Аннушке, которая всю жизнь его преследует и жаждет, чтобы он жил у неё...

	И лёжа на этой рельсе, где его пустой живот наконец нашёл успокоение, мальчик думал разом обо всём, что окружало эту железную дорогу с этой стороны станции: о пункте Белялова, куда каждое лето они устраивались всей улицей колотить реечные ящики по тринадцать копеек за штуку, и об этом гнусном Белялове, не выдавшем мальчику ни копейки за последнюю неделю работы, за которую он сколотил двести семь ящиков, и о пакхаузе, где во всякое другое время можно было найти работу: весной - грузить в вагоны капусту, осенью - арбузы - по рублю за тонну, где они с Сашкой Ахтёмовым брали вагон, а потом собирали под своё начало ещё пацанву и начиналась работа: тонна - рубль, машина без побитых арбузов - рубль с водителя, проданный на поезд арбуз - рубль с пассажира, но и здесь их дурили как могли, а попробуй - заикнись - сразу грозились сообщить в школу, домой...

	Угроз о доме мальчик не боялся, бабушка знала и поощряла эту работу, а вот если расскажут в школе... Словом, мерзко дурачили! Они-то с Сашкой - ладно, получали по своей десятке за день, а вот эта мелочь пузатая - Кутр, Витёк и другие, кроме съеденных в вагоне арбузов ничего и не получали, так что приходилось делиться ещё и с ними. 

	А потом, бабушка, которой мальчик отдавал все заработанные деньги, взяла и купила мешок семечек на городском базаре, и когда кончились арбузы, стала их жарить и заставлять мальчика торговать ими на базаре своей станции, оставшемся там, в стороне ног мальчика.

	Он со жгучим стыдом и отвращением вспоминал тот первый день, когда базаркомша Озода - племянница Оппок-ойим подошла обилечивать его, и впервые увидев его не с выпеченными лепёшками, которые она покупала вперёд всех, а с тазиком семечек, сначала удивилась, а потом при всех завсегдатаях базара: при старушке Тыртык, торгующей кислым молоком, при Олмахон, привозящей из города помидоры и огурцы, при Кули-бобо, торгующем куртом и свистульками, при Банат, выносящей горячие татарские беляши, словом при всех усмехнулась и произнесла:"Это что, у вас тандыр никак обгорел?" И все рассмеялись, но не как старики смеются в чайхане, как они смеются и сейчас, когда под животом дрожит балка, едва замазанная глиной и посыпанная соломой, а каждая в свою варежку, ехидно и зло, а ещё угодливо для этой Озоды, как будто за этот смех она сегодня освободит их от оборов... От отвращения, которое он безуспешно пытался протолкнуть комом слюны в горло, задрожала рельса, как сейчас задрожала от смеха балка, и он даже обрадовался тому, что может быть уже поужинавший Акмолин двинул свой маневровый тепловоз, и теперь взял путь сюда, но ничего кругом не слышалось, и тогда он понял, что воздух со слюною гуляет по его животу, и от неудержимого пучения его шатает на этой врезывающейся в живот рельсе.

	Он не умел перечить бабушке, совсем, совсем не зная почему, и всякий раз, когда он ещё дома, у тандыра отказывался выносить на базар лепёшки, бабушка не ругала, не проклинала его, но молча, со слезами на глазах брала сават с горячими лепёшками и не сбрасывая своего засаленного брезентового халата, в котором пекла лепёшки в огнедышащем тандыре, шла, ковыляя на своих больных ногах, и мальчик, всякий раз чуть не плача от бессилья, догонял её у калитки и выхватывал из её рук сават - плоскую плетёную корзинку, чтобы здесь же в переулке постараться распродать лепёшки  прохожим, а потом, если получится, то зайти в чайхану, там по крайней мере нет никого из школы, если не считать учителя узбекского языка - Киргизбая-казаха - который, оказывается, учился ещё с мамой, и как говорила бабушка:"сам только ещё вчера выносил к поезду пучками зелень"; но когда лепёшки не раскупались и там, то приходилось идти на базар и платить Озоде за сбор первыми двумя лепёшками и смотреть во все глаза - не появится ли кто из школы. А появись какое угодно знакомое лицо - он тут же бросал свой сават и уходил к газ-будке или к водопроводу, а когда появлялись учителя, то просто за угол и дожидался пока они неспешно пройдутся по всему базарчику и почти всегда, уже привычно, отберут из савата лепёшек и бросят на тряпочку мелочь, да медленно пройдут...



	Вот так случилось и с семечками. Легендарному Зуеву вздумалось их пощёлкать, а в это врремя вышла зачем-то на базар бабушка. Попробуй ей объяснить, что... а что ей объяснять, когда она схватив этот тазик с семечками, несёт его домой, как уносила сават с лепёшками к калитке, и сколько за ней ни беги, она не вернёт этих семечек, и тогда мальчик выхватил тазик из её рук, как выхватывал сават с горячими лепёшками и со слезами отчаянья пошёл от неё на базар, а она так и осталась стоять, смотря вслед ему такимиже глазами, с какими она забирала от самого тандыра сават с лепёшками.

	А через час всё повторилось, но на этот раз она тазика не вернула и тогда у самой калитки, мальчик чувствуя непоправимость происходящего, бросил полную горсть медяков в этот тазик, а сам повернулся и пошёл, не смотря на то, что бабушка сама нарушила молчание и что-то вслед бормотала, обернувшись в его сторону так, как обернулся днём Зуев, прежде чем согнул свою легендарную осанку и нырнул под вагон, не утруждая себя долгим обхлдом со стороны головы стоящего состава.

	И теперь, лёжа наперевес через рельсу, мальчик думал о том, как бы выглядел Зуев, знай что его заметили в этом постыдном пролазании под вагоном, ведь вынырнув на другой стороне, он тут же принял свою непреклонную осанку и опять огляделся по сторонам, заложив руки за спину.

	Мальчику порядком надоело всё это и он сплюнул, как шелуху от семечек, липкую слюну, которая частью так и осталась на губах, и тогда он стёр её грязной рукой, что, казалось, и заставило его наконец встать, и повело вниз к водопроводной колонке у будки мороженщика.

	И когда он умылся и до тошнотворности напился воды, Акмолин загудел своим тепловозом, а Таджимурад замахал в темноте своим фонарём, как наверняка он махал им и сейчас, когда ничего кроме редкого хохота стариков и гудков маневрового тепловоза не услышишь. Прислушиваясь к редким надсадным гудкам тепловоза, мальчик вспоминал своё предыдущее состояние, заставившее его подняться вверх на железнодорожное полотно, как будто бы в силу того, что там осталось незаконченным какое-то действие, которое непременно надо завершить, как в другой бы день непременно поужинать перед сном, вымыть посуду в пустом котле, вычистить под ним очаг, постелить постель и выйти во двор...

	Небо  над ним было таким же как и всегда,т звёзды светили всё также, как будто ничего и не происходило в этот день, как будто простояв ещё минуту под этим небом, он войдёт в дом и нырнёт в постель, как ныряют в воду, чтобы непременно выплыть на том берегу. Но странно было ощущать какую-то безбрежность в этом небе, как будто бы прикреплённые, как блёстки звёзды, вдруг сорвались и потонули в темноте, и ему казалось, что у этой чёрной реки, поглотившей звёзды, нет ни одного, ни другого берега, и пугаясь непривычного ощущения, он просто пошёл по путям, как пошёл бы в друго вечер домой, под крышу.

	Это чувство, которое приписывали лунатикам, казалось, охватило теперь его, и он вспомнил как прошлым летом, когда в бассейне смолы утонул Шоолим, бабушка сказала, что чёрными глазами нельзя смотреть на чёрное, оно зовёт... 

	Но ведь Шоолима звали "Куккузом", как и дядю Муллу Ульмаса, поскольку у него были зелёные глаза, а впрочем он полез в смолу за бутылкой...

	Так и мальчик оказался у самого вагона, под которым он пролежал, испачкав себе и рубашку, а теперь и живот, липкой смолой с этой запасной, густо смазанной рельсы. Он бы опять забрался под вагон и нисколько бы не струсил, если бы не это отвратительное ощущение липнущего живота, которое пропадает лишь тогда, когда выпрямляешься как Зуев. Лёг бы, даже если и знал точно, что Акмолин поведёт свой тепловоз на этот путь, что зацепит именно этот вагон, загруженный  кем-то капустой или шерстью, а может быть и хлопковыми семенами, лёг бы, если знал, что...

	Его отвлёк неожиданный голос Таджимурада, раздавшийся где-то здесь, поблизости, и он машинально согнулся и нырнул под вагон, но клейкая смола так схватила живот, что заставила его прилечь под вагоном и он увидел Таджи на соседнем пути под соседним вагоном целого эшелона, который он, матерясь, пытался отцепить. Мальчику стало стыдно своего испуга, а особенно перед этим жирным Таджи, который засмеял бы его, увидь, как мальчик бросился под вагон.

	Он лежал как мышонок, прижавшись ко шпалам и ощущение, что он нашёл себе крышу, соседствовало в нём с гулким  грудным стуком стыда. Таджи не прекращал материть вагон, и только когда разделался с ним окончательно, пошёл к голове эшелона. И тогда мальчик понял, что Таджи разбил свой фонарь, которым он махал, свисая с подножки, и может быть только поэтому не заметил мальчика в метре от себя. Тогда ему стало ещё стыднее от своего испуга и этот удвоившийся стыд поднял его вслед семенящему Таджимураду и заставил пойти между двух составов как в чёрной реке, текущей от земли до неба...

	 И там, у пятого или шестого вагона, пот, потёкший по нему, добрался до смолы на животе и остановился, чтобы растечься вдоль какой-то животной складки и мальчик, преодолевая невыносимое отвращение, от которого хотелось кричать до неба, полез под вагон и лёг между колёс на шпалы. Пот со смолой влип в живот и рубашка прилипла к животу, как бинт к ране. Было тихо, тихо, как будто бы гора хлопковых семян осталась позади, а над ним лежало одеяло из очищенного только что хлопка, да бабушка...

	В это время лязгнули колёса и поезд, медленно скрежеща, дёрнулся, ударилось колесо о стык рельсы, ещё одно, и сердце его застучало вслед за колёсами всё быстрее и настойчивей, или колёса стучали в такт оглушительному сердцу и он влип в эти живые шпалы и кажется сросся с ними в единственной, отчаянной мысли, мысли тонкой и цепкой как проволока, могущая свисать из-под вагона и волочиться по этим шпалам, по...

	И вдруг это кончилось... Земля этих шпал дышала как берег, отдаляя всё дальше и дальше последний вагон, который казалось не раздел его с головы до ног, но наоборот, оставил всю одежду с головы до ног как пустую, но цельную оболочку здесь, утащив за собой на крючке этой проволоки всё остальное, как выдранный зуб, и мальчик лежал в оболочке одежды лёгкий, подобно семечной шелухе или даже ещё легче, как часть этого невесомого неба, лежащего на земле, не чувствуя ни единого живого куска своего тела...



	... И опять раздался смех стариков.



	Потом раздалось несколько фраз, которые тоже прерывались смехом, но не таким густым, как с самого начала, и мальчик, не сумевший понять ни этих фраз, ни причины смеха, раздражённо стал отыскивать конец потерянной нити, которую он накручивал и раскручивал вокруг пуговицы этой дрянной формы, опять как и прежде облепленной с головы до ног соломой. И тогда он вспомнил, как лежал недвижимый на шпалах, казалось весь затёкший, как затекает отлёжанная рука, которую надо оттаскивать из-под себя другой рукой, а потом массажировать, пока не побегут первые мурашки, несущие жизнь руке, но его некому было оттаскивать, если бы вдруг не пошёл обратным ходом Таджимурад, но гудки тепловоза раздавались далеко-далеко, возле переезда, и его редкие гудки, а потом стук колёс, как первые мурашки, стали возвращать его сознанию восприятие самого себя, лежащего здесь на шпалах, совсем как если бы он только что выходил из себя в это небо, а теперь возвращаясь обратно, смотрел оттуда сверху из-за спины, вперяя свой взгляд всё пристальней и пронзительней. Тогда мальчик испугался этого взгляда и вообще этого состояния, и только этот испуг, прижавший его с новой силой к этим шпалам, заставил его заново ощутить своё маленькое тело, с головы до ног, и только теперь мальчик догадался, что этим взглядом ему казался свет тепловозной фары, наплывающий по соседнему пути до станционного здания, где тепловоз остановился и свет погас.

	Но тогда между двух рельс ему казалось, что этот взгляд нависает над ним как коршун, и вот-вот вцепится в него когтями, как он сам вцепился  в эту каменистую землю, и вонзится в него, чтобы соединиться с его собственным, и вдруг всё в глазах резко потемнело, так что он невольно вытаращил глаза и ничего кроме чёрных камней, лежащих под щеками, не увидел. И опять всё лицо его горело от острых вмятин, может быть и порезов, и он еле-еле, как подымаются старики, встал на четвереньки, сел и медленно разогнулся.

	Голос Хаджи раздавался у станционного здания и он как всегда сам говорил и сам смеялся. Мальчик выругался вслух и не почувствовав никакого стыда, тяжело побрёл вниз к водопроводному крану, чтобы умыться  и опять напиться до тошнотворности этой воды, булькающей в животе, так что и ходить стало трудно. Он прошёл на базарчик под навес и сел за свою торговую скамейку перед прилавком, где он ставил сават с лепёшками. От одного воспоминания о лепёшках потекли обильные слюни и вода в животе закипела, так что мальчик почти бессознательно пошёл вдоль пустых торговых рядов, сам не зная зачем, ведь никто на ночь ничего не оставлял, если не считать кирпичей на месте пирожочницы Банат, которая ставила свой тазик у самого начала навеса на кирпичи, чтобы пирожки подольше не остывали и на этих кирпичах с самого верху лежал пирожок, наполовину откушенный. Мальчик схватил этот кусочек и оторвав надкусанную сторону, стал жевать хрустящее сверху, толстое тесто, но малюсенькая мякоть изнутри оказалась тестом настоящим, непропечённым и ему стало от этого стыдно за своё скотство, и этот стыд от своей беспомощности и нестерпимости был так велик, что лез изо всех пор, всё больше и больше раздражая его, и тогда он схватил самый верхний кирпич и со всего размаху врезал им по остальным, а потом ещё раз, ещё раз, пока не раскрошил эти кирпичи, но и это только раздразнило его, ему хотелось разнести весь базар, или сделать что-нибудь такое...такое... От полноты в животе ему вдруг захотелось залезть на этот прилавок, где он ставил сават с лепёшками, и наложить там огромную кучу, такую, как этот сават, и утром, когда придёт Озода за своими двумя лепёшками, то пусть заполучит две огромные кучи, и он пошёл к прилавку, но неимоверно-тошнотворное чувство от представленного не дало ему забраться на прилавок и его стало рвать. Из него полилась толчками вода, выплеснувшая непрожёванный пирожок, и эта вода потекла по прилавку, становясь у своего истока всё горше и горше, и мальчик припал к прилавку, обессилевший и заплакавший от своего бессилия, то и дело вздрагивая и зовя умершую маму...

	А потом какая-то сила повела его нехоженным путём туда, где никто не сумеет его найти, и он шёл по крышам будок, магазинов, фотоателье, мастерских, пока не дошёл до чайханы, и не найдя пути дальше, обессиленный, забрался под её односкатный навес и свалился на это сено, где он теперь и лежал, вспоминая ту ночь...



�

	Глава 12



	Мать рассказывала Махмуду-ходже, что он родился в год Собаки, когда во всём Андижане поспел урюк. В тот же самый день в соседнем дворе у Сулеймана-баззозародился сын Абдулхамид, который впоследствие стал поэтом, за что и был расстрелян. Так вот, Махмуд-ходжа и Абдулхамид росли вместе, мальчишками пережили андижанское восстание и землетрясение, когда их обоих запирали на время смуты в каменный склад Сулеймана-баззоза, из щелей которого свища и хлопая крыльями вылетали всполошённые летучие мыши. Потом их отдали учиться в первую андижанскую русско-туземную школу, где преподавали сплошь татары, мелкие люди с мелким говорком. А отдали их в эту школу по настоянию дяди Махмуд-ходжи - Ходжи Махмуд-ходжи старшего, который пропутешествовал множество стран и земель - в сторону Мекки и в обратную - в сторону Гога и Магога и будучи купцом недюжинным, замечающим даже во время хаджа, что молельные коврики здесь дороже, а финики - дешевле ровно настолько, насколько мех в Руссии дешевле бухарских сюзане в Булгарии, именно он настоял в Андижане на своем слове "джадидия", завезенном им бог весть с какой ярмарки.

	Поскольку торговые, да и религиозные дела (шутка сказать - ежегодные хаджи в Мекку с молельными ковриками да за финиками) у Махмуд-ходжи старшего шли куда успешнее чем у Сулеймана-баззоза, который из непригодности к большой коммерции и вовсе записал стихи, то судьбу Абдулхамида с Махмуд-ходжей младшим решал преуспевающий дядя, а решил он разом: дети должны учиться языкам и учиться по-новому!

	Махмуд-ходжа старший жил между Андижаном и Ошем, дабы принадлежать только самому себе. Его чудачества по поводу открытия им новометодных школ и в том, и в этом городе под началом татар, скупаемых партиями в Казани, Оренбурге и Бахчисарае, не замечались отъявленными староверами лишь по той простой причине, что во всём Туркестане не было мусульманина, который столькожды совершил полный хадж и в Мекку и в Медину.

	И вот каждый "кичкина хайит"�, когда правоверные Андижана совершали "четвертной хадж", поклоняясь священной Селейман-горе Оша, когда Сулейман-баззоз в полной мере осознавал значительность своего имени, а потому с ночи перед праздником приказывал запрягать лошадей в фаэтон, да, да в настоящий фаэтон, купленый им по списанию за двадцать бутылок кишмишёвки у местного верховоды-полковника в селе Солдатском, где квартировался русский оккупационный полк, когда с утра мальчишки двух семей садились позади своих важных и раздавшихся отцов, и фаэтон задавал безумно быстрый ход - на середине дороги между Андижаном и Ошем, обогнав попутно все ползуче-скрипучие арбы, их фаэтон резко замедлял ход, хрипящие кони осаживались за полсотни шагов до огромного каменного дома, стоящего в одиночку у обочины, все спешивались, пережидали не отстающую пыль и медленным шагом шли к этому дому. В редкие разы, когда Ходжи Махмуд-ходжа оказывался у себя, он заходили поклониться и выпить пиалку чая, и тогда он проверял детей на языки, но чаще хозяина не было дома и тогда мужская процессия отвешивала поклоны самому дому, кони под узду неспешно проводились следом, и лишь удалившись на те же полсотни шагов, мужчины с детьми опять взбирались на фаэтон и опять задавали скачку до самой Сулейман-горы. Остальным арбам Махмуд-ходжа старший провёл дорогу в версте от своего дома, там они пылили и скрипели.

	В 1905 году у Белого царя случилась революция и Махмуд-ходжа старший застрял с товаром где-то в дороге между Петербургом и Москвой, а потом и вовсе некий бухарский еврей приехавший оттуда же пустил по Бухаре слух, что какие-то железнодорожные революционные солдаты конфисковали все товары и расстреляли купца, считая что беспредел уже начался. Как бы то ни было, смута поползла дальше, не оплачиваемые татары стали разбегаться кто-куда: кто в революционеры, кто в газетчики, а кто в шейхи, и тогда недолго мудрствуя, подросших детей отправили учиться туда, где учились отцы и деды - в кокандское медресе. Но и медресе уже были не теми, что во времена отцов и дедов, занятые наполовину муллами-татарами, отринутыми из новометодных школ, наполовину пришлыми турками, они сами сеяли смуту в юные души. Словом, вскоре Абдулхамид сбежал в Ташкент, чтобы стать национальным поэтом и делать революцию дальше. Правда, разгневанный отец вскоре простил сыну в первой части, поскольку свой гнев изливал не иначе как в тех же самых стихах, а чуть погодя и во второй, резонно решив, что ничему лучшему или большему у этих мулл сын всё равно не научится.

	У Махмуд-ходжи же младшего отец вскоре умер, не пережив потери пропавшего брата, и юноша, оставленный из-за этой проклятой революции дядей, другом и отцом, бросил учиться и начал купечествовать. После его первого купеческого похода в Ходжент, умерла и мать, и тогда Махмуд-ходжа младший, выждав год поминок, следом повыдавал всех своих сестёр замуж и как единственный наследник по мужской линии продал опустелый дом, купил у киргизов Эски-Мооката отару овец и с одним из своих зятьёв по имени Алихон-тура, погнал эту отару горами в сторону Мерке и Пишпека.

	Было лето, но высоко в горах их застал снегопад, побивший половину отары, то что вместилось в их мужские животы, они, поджарив на огне, съели там же в горах, остальное мясо оставили местному киргизу по имени Майкэ, который расправился в три дня с несметным мясом, но не найдя горного луку, дабы заесть его сверху, на четвёртый день припустился за ними вслед, раздувшийся, но розовощёкий. Майкэ догнал сартов в верховьях реки Нарын, чью ледяную воду он пил после съеденного сразу же по прибытии мешка асакинского лука. А пил он воду почти до усыхания горного потока, такие тогда были люди.

	Потом он повёл их сокровенными ущельями и лощинами по южной стороне хребтов, где буйствовала трава и жирнели на ходу овцы. Вскоре овцы и вовсе разрожались, почуяв таласское плодородие, и когда к концу лета они вышли Иссык-кулем к благословенному Баласагуну, отара за вычетом того, что съедал ненасытно-плодородный Майкэ, была почти той же, что и к выходу из Андижана.

	Продав её половину местным дунганам, они купили здесь два подворья в их же махалле, где вскоре Махмуд-ходжа младший женился на загостившей у родственников Алихон-туры красавице Замире-бону из богосвященного Сайрама.



	Всё бы шло хорошо, да вскоре из-за каких-то новых революционных событий у Ярим-пошшо - "Полуцаря" или Туркестанского генерал-губернатора, где-то в пути между Ташкентом и Джизаком застрял с товаром Алихон-тура, и Махмуд-ходжа младший, учуявший начало нового круга несчастий, поспешил совершить искупительный обряд - паломничество в Мекку и Медину. Распродав четверть расплодившейся отары дунганам за китайское золото, оставив другую четверть семье на прокормление, он взял с собой в путь неверующего Майкэ и погнал половину отары отрогами Тянь-Шаня и Памира в сторону Хорасана. За горний переход Майкэ съел половину оставшейся половины отары, но по выходу на священную реку Фират, отара чудесным образом удвоилась. В ее верховьях Майкэ пил воду как из Нарына, тем временем как отара переправлялась по мелководью на другой берег.

	На Аравийском полуострове их засыпало песком, но Майке теперь мог съедать лишь половину того, что съедал раньше - не было ни капли воды, не говоря уже о луке, и тогда съеденных баранов он запивал ковью свежежертвуемых. В пустыне Хиджаза они оставили целые дюны над падалью, но когда вышли к отрогам близким к священной горе Арафат, Майкэ наотрез отказался идти дальше и остался множить отару, тогда как Махмуд-ходжа ушёл с попутчиками на поклонения.

	Пока он поклонялся, в далёком Баласагуне у него родилась дочь, зачатая в день выхода в хадж, а потому её без разрешения отца назвали Хаджиёй. Об этом ему сообщил Майкэ, которому в дни молений Махмуда-ходжи, когда тот бросал камни в шайтана, наводнившего мир смутой и революцией, было видение. Это же видение повелело простодушному Майкэ распродать баранов на жертвоприношения, а поскольку за набранное золото никакой пищи кроме проданных баранов, да их освежёванного мяса купить было нельзя, то Майкэ в замешательстве сидел на мешке золота, голодая вот уже восьмой день.

	Просидел он в задумчивости и ту ночь, когда вернулся к человеческой жизни Махмуд-ходжа с попутчиками, но задумчивость его была светла. К утру, когда проснулся первый из путников, Майкэ вдруг запел. Он пел обо всём, что видел вокруг, и всё, что он видел вокруг становилось песней: маки на склонах горы, кудрявые облака в сине-пепельном небе, курчавые, распроданные овцы на выженно-пепельных косогорах, закат в пустыне и звёзды на небосклоне. Он пел о человеческой судьбе в руках Провидения и долгой дороге в песках. Странно-чудесными были эти песни, устрашающе-грозные картины огня и всклоченных гор вдруг разрешались в них сочащимися пальмами и реками, стекающими к их подножию.

	Ему ничего не стоило сложить многие сотни строк о всаднике, проскакавшем мимо или о свистящем в иракской степи хомячке, но больше всего он вдохновился от гор Анатолии и от коней Ахал-Теке, о которых сложил целые поэмы, и они впоследствие вошли целиком и без изменений, разве что под чужим именем в киргизский "Манас".

	Самое странное, что теперь их не засыпал ни песок в пустыне, ни снег в горах, ни пыль в степи. Поскольку Майкэ всё время дороги и привалов играл на кобузе, исполненном туркменами Хорасана из мазендаранской шелковицы, то он перестал почти пить и есть. Иссохшие реки после их переходов вброд, расходились в половодье от напеваемых им дождей, горы вставали им вслед каменной стеной без единой щербинки, скрывая свои пройденные ущелья.



	В Хироте перед усыпальницей великого визиря и поэта Мир-Алишира необразованный Майкэ вдруг заговорил персидскими газелями и прислужник этой усыпальницы персиянин Джебраль, поражённый диким великолепием этой поэзии, пригласил их погостить к себе, несмотря на то, что сам был шиитом.

	За богословскими прениями выяснилось, что оказывается Джебраль бежал прошлым годом от иранской революции сюда в Хорасан, впрочем, как и Махмуд-ходжа от русской. И тогда Майкэ пропел им песню о соколе-праведнике и змее-смутьянке. Прослезившийся Джебраль оставил их еще на семь дней и подарил ашугу маленькую отару кандахарских тонкошёрстных коз. Все эти семь дней они ели, молились и рассуждали о некой заветной земле, где нет смут, и где все люди - как Майкэ. На восьмой день, в минуту прощания, неуч Майкэ пропел прощальную элегию потухшему пепелищу на арабском, которую тут же записал памятливый персиянин, но почему-то впоследствии эту элегию прозвали "Муаллакой" и приписали по ошибке Имру-уль-Кайсу.

	Но да бог с ними. Ведь в дороге Майкэ опять запел по-киргизски - отара коз так лучше паслась и плодилась, и когда минуя Мазари-Шариф, они приближались уже к верховьям Вахша, у самой горы Марги Мор их догнал Джебраль Симави, распродавший как оазалось за эти дни всю свою недвижимость, дабы как счастливый Махмуд-ходжа, увидеть ту заветную землю, где рождаются люди, подобные несравненному Майкэ.



	Вместе они миновали Гиссар и Зерафшан, Джиззак и Ходжент, и когда уже подходили кругом к Ташкенту, в казахской степи близ реки Гилас вдруг вышли на бесконечную лестницу с железными поручнями, положенную на землю от края и до края. Пока ошарашенный Майкэ осёкся на пении и удручённо взирал себе под ноги, вдалеке раздался тонкий свист, - так хомячок свистел в песках Хиджаза, этот свист всё больше и больше утолщался, и вдруг обрёл огнедышащие черты, нагнетая неописуемый ужас на Майкэ. Козы блеяли как недорезанные и метались по круглой степи, кони спотыкались среди овец, хрипящие Махмуд-ходжа и Джебраль судорожно молились на Каабу хором. И тогда мимо них пронеслось с диким свистом и грохотом змееподобное чудище, набитое изнутри и доверху кафирами, что-то кричавшими и махавшими руками... "Светопреставление!" - думали и суннит Махмуд и шиит Джебраль.

	И лишь этот задрожавший как шаман Майкэ вдруг запел на каком-то каркающем и оборванном языке. Два часа не смолкая он пел эту хриплую песню, которой не было названия. Страшные картины то и дело перемежающиеся как рефреном словом Гилас, где река вдруг застыла от ужаса последнего дня, где вода превратилась прямо на глазах в железо, а ил, поросший камышом - в деревянные поперечины, меняли одна другую. В судорожных видениях Майкэ вставали то слепые старики, то зарезанные мальчики, они толпились на берегу это железной реки, через которую уже нельзя было переправиться. Сама огненная река превратилась в этих огнедышащих словах в мост Сират и по ней шли не люди, но пожирающее людей чудовище. Но потом голос Майкэ вдруг взмыл в некие надпыльные высоты, где зависло заслушавшееся степное солнце и вдруг растаял синим дымом. Козы успокоились, присмирели кони, Махмуд-ходжа и Джебраль встали из-за молитвы. И тогда Майкэ пропел свою последнюю песнь о Гиласе, как о счастливой и едва ли достижимой мечте, и кровавые слюни брызгали из его опаленно-почерневшего рта. На исходе второго часа этого страшного хрипа Майкэ бездыханно упал вместе с закатом солнца.



	Утром следующего дня Махмуд и Джебраль похоронили его как правоверного, омыв его в мутных водах Гиласа и зашив в дорожную чалму хаджи. А похоронили они его оплаканного у одинокого кургана неподалёку от казахского Каплан-бека. Тогда-то и поселился Джебраль Симави в ближайшей осёдлой местности - там где они вышли на железную лестницу, распростёртую по земле, и эта местность называлась оказывается как и река - Гиласом, и поселился Джебраль в этом предречённом Гиласе, чтобы присматривать по привычке за безвестной могилой безвестного Майкэ. Туда же вскоре перебрался и Махмуд-ходжа со всей своей семьёй, чтобы благодать принесённая в мир Майкэ росла и множилась. Но по железной дороге, положенной по земле уже шла новая революция. 



�

	Глава 1З



	Зажил Обид-кори свою жизнь с драгоценной и единственной Ойимчой, но покоя не знал изнутри. Грызла его мысль, что купил он-таки Ойимчу - эту родовитую потомицу Пророка, мучило его сознание того, что для всей её многочисленной родни он так и остался пусть образованным, пусть набожным, пусть... хоть каким, но киргизом! Вон и в последний раз, когда пошёл в горах первый снег, когда упали первые хлопья и на Моокат, один из двоюродных братьев Ойимчи вложил ему за пояс - по сартовскому обычаю "кор хат" - весть о снеге - согласно которому Обид-кори теперь должен был готовить громадное угощение и принимать всю родню. И Слава Аллаху! - принял бы гостей не хуже других. Но глянь, что написал этот ловкий турчонок:



		Корхат тушса киссасига хар инсоннинг,

		хар инсоннинг бизда бурчи - зиёфатдур.

		Инонурмиз, сиз хам, Кори, рози булуб,

		зиёфатни демагайсиз - бу офатдур.�



	Ишь ты! Дескать, обычай их таков! И ты, дескать, пусть и киргиз, но должен согласиться с ним!

	Всесведущ лишь Аллах! Знай Обид-кори, что точно такие же письма этот ловкий Балихон-тура позасовывал за пояса - во время полдневной молитвы - всей родне, тогда возможно не мучился бы так, но ведь говорят, что ножу - всякий камень точило. Вот и мучил себя Обид-кори, ища везде доказательства тому, что он не узбек.

	Он и детей стал учить поначалу только из узбекских семей, из тех, что присылали своих дочерей на обучение Ойимче. Прямые и бесхитростные киргизы, спускаясь с гор на каждый воскресный базар и кланяясь Обиду из прежнего почитания к Мирзараимбаю, не замечали, что н их сторонится, самодовольные же сарты, полные самими собой и своими осёдлыми заботами, не удосуживались видеть, как он к ним стремится...

	Так то большей частью сидел Обид-кори дома, погруженный в свои размышления или же в обучение узбекских детишек Корану, арабскому и персидскому языкам, стихам и уму-разуму. Помимо тех, кого сватала ему родовитая Ойимча, училась у него в основном беднота да сироты, что множились из года в год. Шла война и отцов забирали на тыловые работы.

	А там, на исходе одной из зим началась смута по названию "революция" у Белого Царя. Правда, весть о ней пришла в Моокат к лету, когда из Скобелева приехал мулла в окружении трёх урусов-солдат, чтобы агитировать тёмное население к свету и созданию партий. Сарты Мооката отнеслись к этим призывам по меньшей мере безразлично, поскольку это не сулило им никакой прибыли в торговле лепёшками, картошкой да урюком, зато воинственные киргизы, кторым урусы пообещали огнестрельное оружие, были вдохновлены так, что два воскресения не спускались с гор на базар, передавая эту весть с джайляу на джайляу и оставляя сохнуть узбекские лепёшки да гнить сартовский урюк.

	Сам Обид-кори сунул в какой-то рукав обе агитки - и от муллы и от урусов, и поначалу за занятиями с детишками забыл о них, но когда принялся совершать очередное омовение перед вечерней молитвой, обе бумажки выпали из засученного рукава халата, он отложил их в сторону, дабы не замочить, свершил всё предписанное Аллахом и только готовясь ко сну, когда Ойимча запелёнывала в бешик их первенца Абдулхамидхана, впомнил о забытом. При свете хилой, приглушённой лампы, уже в белом исподнем, похожий на неловкого аиста, он развернул эти бумажки, прочёл одну за другой и ту, что была написана по-персидски Хокандским обществом "Уламои Шариф" завернул в платок, а другую, отпечатанную по-урусски бросил на полку в глинянной нише, откуда она на следующее же утро пропала, изгнаная богобоязненной Ойимчой.

	А прочёл Обид-кори в одной из бумажек, что улемы Туркестана решили создавать исламское государство без родо-племенных различий, в другой же - о неком "бесклассовом обществе", где все будут равны и надолго задумался. Говорят как будто бы об одном и том же, так в чём же их различие? Ведь сколько не прочёл мудрых книг Обид-кори, речь шла в них всегда о том, как сделать людей всех разом и равно счастливыми. Но если сам Всевышний решил их создать разными то в людских ли силах что либо изменить? И разве не об этом ли мучительно думал всю свою сознательную жизнь сам Обид-кори, вышедший из киргизов и не пришедший к узбекам? Не об этом ли он страдал между конём и книгой на полпути от гор к долине?

	Словом, как бы то ни было, поехал Обид-кори на исходе лета в Скобелев и Хоканд, увидел воочию и мулл-реформаторов, и солдат-ликвидаторов, и депутатов от списка прогрессистов и прогрессистов из списка депутатов, и даже на каком-то краевом съезде поучаствовал. Сидел на этом съезде с ним рядом некий председатель крестьянско-дехканской  прогрессивно-национальной партии труда и мира, божий раб, по всему виду коровы от быка не могущий отличить (он так и объяснял урусам-солдатам: "бик с пиздом"), но всё интересовавшийся, как он говорил, "положением в низах и глубинке". Астагфурулла, астагфурулла, что же можно называть низом и глубинкой? Женское несказуемое разве?! Бога бы побоялся, говорить такое на людях!

	А потом этот божий раб и вовсе достал из штанов какую-то богопротивную бумажонку - такими кафиры подтираются после нужды, - и протянул её Обиду-кори: "Вот, мол, ночь не спал, документ подготовил, хочу, дескать, с вами посоветоваться. Вы - человек, видится, образованный и знающий жизнь, должны, мол, по достоинству оценить и по необходимости одобрить. Это, говорит, список правительства, который я подготовил этой ночью." 

	Ё Олло! Ярим-пошшо ещё, говорят, вещи в Ташкенте не успел упаковать, а этот уже... "Вот, говорит, муфтий Аль-Мисакиддин Сарымсак-оглу - он будет главой правительства.

	- Простите, а сколько ему лет?

	- 87. А что?

	- Да-а, зрелый человек...

	- Что вы, что вы, и не думайте! С ног до головы - полон ума! А потом, говорит, на что же мы? Поможем, говорит. Вот, министр по делам коренного населения, он как раз выступает на трибуне...

	- Этот урус что ли, прости меня бог?!

 	- Какой же это урус, бог с вами, - говорит, - он просто учился в Петербурге...

	- К нему надо прикрепить хорошего переводчика, дабы его понимали местные!

	- Да? Вы думаете? Вы находите? - опешил этот горемыка-партиец и забирая свой список поставил огромный вопросительный знак напротив имени министра коренных дел.

	- Ну вот, министр по делам дехкан и вакуфов - ваш покорный слуга.

	- Простите, мне кажется в вашем списке нет министра по делам табибов и докторов, не так ли? - вмешался в разговор сосед из заднего ряда.

	- Нет, был, я помню... - пытался найти в документе пропущенное председатель дехкан и крестьян. - А что? - отчаялся он отыскать.

	- Да нет, просто у меня дядя - табиб. Лечит всех взглядом... Хотел предложить...

	- Он член партии?

	Пока задний сосед думал, как бы объяснить этот существенный недостаток, педседатель партии наклонился к Обид-кори:

	- Слушайте, а вы не хотели бы быть назначеным нашим уполномоченным по Ушскому уезду? Или нет, лучше министром посвещения и медресе? У меня как раз это место вакантно...



	О Аллах! О Аллах! Каких шайтанов Ты ставишь на нашем пути! - думал Обид-кори, сбегая в перерыве с этого краевого съезда. Дай же Сам силу избежать этих шёпотов Шайтана и бесовских подвохов! Не оставь же нас перед ними одних!

	По приезде в Моокат Обид-кори впервые в жизни заболел. Но Ойимча выходила его мёдом и травами, и вскоре н опять зажил размеренной привычной жизнью, готовясь ко входу в очередную зиму своего немалого возраста.

	Но к осени повсюду по Моокату объявились листовки на всех языках края с призывом избрать на чрезвычайный краевой мусульманский съезд своих лучших людей, в том числе и персонально Обида-кори Мирзараим-бий оглы, как просвещённую интернациональную спайку двух братских народов, населяющих волость, дабы строить новое государство Ислама!

	Обид-кори не знал - радоваться или же горевать, но как бы то ни было, листовкопослушные сарты избрали своих делегатов, киргизы - своих, и Кори остался помимо тех и тех, и когда через неделю обе делегции поехали мимо его ворот - половина на арбах, половина на конях, Обид-кори возблагодарил Аллаха за неискушённую гордыню и засел за богословские письма Имама Раббани.

	Однако на позаследующий вечер, когда отпустив детей по домам и свершив свою закатную молитву, Кори засел за очереднойтом писем богослова, по железному кольцу внешних ворот кто-то застучал кованной рукояткой камчи.

	- Хой Обид-кори, Обид-кори! Есть кто дома живой?

	так могли ломиться лишь невоспитанные и безродные служивые Скобелева или Горчакова, а потому на сердце Кори тревожно защемило. Он вышел и приотворил ворота. Не спешиваясь с коня на него глядел человек без племени и рода, в солдатской ушанке."Вот тебе и "без родовых и племенных различий" - подумал почему-то Обид-кори, но всё же первым делом поздоровался.

	Не отвечая на его приветствие, конный спросил:

	- Абид-карыман дынг?�

	- Да, милостью божей, - ответил он покорно. - Чем могу служить? Впрочем, пожалуйте к нам во двор...

	- Вахтым жок! Ушка барай. Сиза повуска дынг. Манг! Унав минан ойнашманг!�

	Лишь только взял в руки Обид-кори этот сложенный вчетверо листок, опечатанный сургучом, как гонец взнуздал своего коня и не прощаяясь запылил вечерней дорогой по своим служилым делам.

	Дрожащими руками, с непонятным чувством, испытываемым впервые, Обид-кори развернул при свете лампы этот листок, отослав к заплакавшему ребёнку встревоженную Ойимчу, и просыпая сургуч на белоснежные колени прочёл, что ему, как делегату от персонального списка надлежит немедленно явиться в Хокандскую Соборную мечеть! Бумага была подписана непонятным словом: "Член Оргкома" и что предствлял из себя этот член Оргкома, Обид-кори так и не понял, но от сердца всё же немного отлегло.

	Правда, всю ночь после этого Обиду-кори не спалось - то ли оттого, что всю ночь малыш почти беспрестанно хныкал и ныл, то ли малыш эту ночь хныкал и ныл оттого, что Обид-кори проворочался всю ночь с боку на бок и тяжко в промежутках вздыхал. А под утро, в каком-то тяжелом полубреду он увидел сон, испугавшись которого проснулся окончательно. А сон был о том, что на землю вдруг стала падать полная и круглая луна и вот она уже стукнулась где-то о землю как шар и земля задрожала, а перепуганный Обид-кори пал ничком, творя молитву и следом вдруг увидел впереди эту ослепительную луну, лежащую где-то за горизонтом на земле, и вперемешку с испугом он стал соображать - куда же могла упасть луна - куда её решили опустить - в казахские ли степи или туркменские пески? Огромный накатывающийся шар света и разбудил его - и впрямь - надкусанная луна смотрела сквозь решётку окна и Обид-кори каясь в непознанных грехах, поторопился омыться и свершить свою предрассветную молитву, прося Аллаха истолковать этот сон во благо...

	Вместе с солнцем он оседлал коня, и оставив Ойимче денег на несколько дней, завёз к ним одного из своих учеников - подростка по имени Шобута, дабы тот помогал по хозяйству и присматривал за домом. И только затем, вслед вставшему солнцу он двинулся в дальний далёкий Хоканд.



	С закатом солнца он въехал в Хоканд и тут же направил замыленного коня в ту самую мечеть при которой в свое время отец купил ему сорок худжр. Суфий той мечети, узнав своего бывшего хозяина, припал к его стремени, но Обид-кори попросил его заняться конём, а сам, спешившись, направился широкими шагами к пристройке имама - теперешнего настоятеля, обученного некогда грамоте им самим.

	За пиалкой чая взволнованный ученик рассказал ему о последних событиях в городе, о том, что все взбудоражены предстоящим - шутка сказать - кончается власть урусов - пора брать её в свои руки, восстановить государство Ислама... На этом Обид-кори благословил дастархан и попрощавшись до вечера с имамом, направился пешком в городскую соборную мечеть.

	Народу там было видимо-невидимо. Все сновали с непокрытыми головами, как муравьи в муравейнике, неся какие-то листочки, спотыкаясь друг о друга. Наконец, потолкавшись в этой куче, Обид-кори нашёл одного образованного, которому и показал свою повестку. Прочтя её, тот неожиданно затрясся мелким бесом, припал к рукам Обида-кори и как драгоценную ношу повёл его среди толпы, расшугивая её по сторонам, галереями и к какой-то пристройке, всё приговаривая всуе: "Оллога шукур! Оллога шукур!"�

	Пройдя несколько слоёв охраны, они после некоторого ожидания вошли в зал - проводник не отпускал его локтя, всё крепче и крепче прижимаясь к нему по мере приближения, и наконец увидели наряду с несколькими выдающимися улемами, у которых Обид-кори учился в Хоканде и Бухаре, того самого председателя крестьянско-дехканской национально-прогрессивной партии труда и мира, облачённого в чапан и чалму как видно с чужого плеча.

	Обид-кори несколько растерялся от этого чудовищного соседства, но его проводник отслужил на славу: он не только пересказал наизусть всё содержание повестки, но и доложил, что вот имел честь сопроводить Хазрата Мулло Обид-кори Мирзараим-бий оглу самолично, в чём нижайше уведомляет высокопочтенное собрание и прочее и прочее.

	Его поблагодарили, и он, пятясь и откланиваясь, вышел в дверь, тем временем как этот самый... председатель дехкан

оказался уже на его месте, схватив и тряся руку растерянному Обиду как своему ближайшему сотоварищу. Затем тут же обернувшись к нему спиной, он стал представлять Обида-кори улемам и гражданским, но в это время из своего кресла встал почтенный и достойнейший муфтий Махмудходжа из Самарканда и подойдя к Обиду-кори, трижды обнял его, и тихо произнёс:

	- Мы все его знаем...

	

	После приветствий и искренних объятий с учителями, после того, как он встретился глазами со всеми остальными поодиночке, расспрашивая односложно о житье-бытье, один из гражданских в кителе - но в маленькой чалме, в пенсне - но с чётками в руках, молодой - но дородный, похожий на казаха - но заговоривший без акцента по-узбекски, тот, к которому обращались как к "доктору Мустафе" - но к кому Обид-кори вдруг испытал приязнь как к младшему - но более умному брату, так вот этот молодой доктор Мустафа вкратце рассказал видимо только для него, то в трудной истории Туркестана сейчас очень важное время, что урусы, которые правили краем до сих пор, настолько погрязли в своих склоках, что этой зимой может грянуть голод, что правители уже ничего не решают и народ должен брать власть в свои руки, дабы самому управлять своей собственной жизнью. Завтра на мусульманском съезде решено провозгласить Туркестанскую республику, что вот они документы съезда для ознакомления, и если уважаемый кори найдет что-либо неуместным, пусть скажет, как сделать лучше.

	Обид-кори обвёл глазами сидящих, как бы немо прося прощения за уже допущенную нескромность, он не тот, за кого его по ошибке принимает этот молодой доктор, но к его удивлению, все напутственно кивали головами, а этот председатель дехкан-прогрессистов, этот ученик Иблиса и вовсе потряс кулаком у плеча. Что это означает - шайтан его знает?! И лишь после того, как Махмудходжа сказал, улыбаясь:

	- Мулла Обид, вы ведь помните, как в молодости в Бухаре мы собирались на халфану� - каждый приносит то, что может: кто - мякоть мяса, кто - кость, а кто - пучок лука. Вот и вы посмотрите, не пропустили ли что...

	Обид-кори со странным чувством раскрыл бумаги и жизнь вокруг него завертелась как и до него: кто-то входил, кто-то уносил кипы бумаги, кто-то распоряжался, кто-то брал штуку, похожую на маленькое коромысло с вёдрами, когда звенел под ним звонок, и прикладывал эту штуку к уху и ко рту, разговаривая сам с собой.Но никто ничему не удивлялся.

	Читал Кори все эти правильные слова, от которых то перехватывало горло, то учащённо билось сердце и смутно понимал что с ним происходит - где он, где Ойимча, где его книги и двор, дурной или же на славу этот сон - в кругу улемов, о коих он часто вспоминал - и рядом с этим шайтаном, которого он правоверно остерегался...

	Сон, конечно же сон, ведь всем телом чувствовал Обид-кори время вечерней молитвы - это натяжение, выпрямляющее и без того прямую спину, но никто в этой мечети и не думал прерывать своих занятий. Сон, конечно же дурной сон! И тогда, пересиливая самого себя, он подошёл к Хазрату Офоку-ходже из Гиждувана и наклонившись к полудремлемлющему белоснежному старцу, прошептал:

	- Учитель, где здесь молятся?

	Старец встрепенулся посреди своих мыслей, упрятанных в слепоту и воскликнул:

	- А что, уже время хуфтона?� Но почему муэдзин не поёт азана? Я совсем запутался во времени...

	Вскоре нашли и привели имама, который тоже бегал весь в бумагах и заботах, и отчитали его за беспечность, на что он попытался было оправдаться хадисом о праведности служебных забот во имя мусульман, на что ему в противовес привели столько стихов из Корана, что через мгновение он сам уже кричал на минарете призыв к молитве...



	Ночь почти не спали, с утра и до полудня прибывали запоздавшие делегаты с дальних гор и джяйляу и после полдневной общей молитвы съезд начался. Обид-кори, тщательно избегавший соседства с прогрессивным предводителем дехкан труда и мира, оказался на этот раз по соседству с австрийским евреем Герцфельдом - другом покойного Мирзараим-бия (Аллах да простит его душу!), тем самым Герцфельдом, что стоял у начала его женитьбы на Ойимче, а потому первым делом спросившего о ней - этой родовитой потомице Пророка! Собственно не Обид-кори подсел к нему, а сам Герцфельд заметил чем-то обеспокоенного Обида и усадил его рядом с собой, приговаривая при этом словами великого Саади:



		Тарсам нораси ба Каъба, эй араби,

		Каён рохки ту мирави - ба Туркистон аст...�



	- Сегодня, впрочем, все дороги ведут к Туркестану,- добавил он, широко улыбаясь, на что Обид-кори молча кивнул головой. Начался съезд. Образованный, но простодушный Обид-кори так бы и ничего не понял ни в "классовой борьбе", ни в "борьбе фракций и течений", понимая всё так, как говорили с трибуны сначала этот милый его сердцу полукипчак, а потом улемы и муллы, солдаты и армяне, банкиры и юристы, если бы не сидевший рядом Герцфельд. Велик Аллах - каждую речь этот австриец видел и "зохиран" и "гайбан"�, разъясняя Обиду скрытые намерения и стремления выступающих и тех, кго они представляют, от чего бритая Обидова голова под чалмой начинала морщиться, а однажды, после того как выступил, маша культёй, солдат, Герцфельд не вытерпел и взял слово сам, и на сартовском наречии, лучше чем сами сарты, гворил так горячо, что после его слов растерянные мусульмане, должные в ином случае воскликнуть в одобрение "Оллоху акбар!" - "Велик Аллах!", захлопали как женщины в ладоши и прогнали со съезда этого культяпого человека с ружьём...

	Всю прежнюю жизнь Обид-кори верил, что слова даны Всевышним, дабы славить Его и что-то открывать людям, но после разъяснений и истолкований Герцфельда получалось обратное: слова существуют дабы что-то скрывать... 

�



	Глава 14



	Помните, я раccказывал вам о рояле "Pлниш-1911", превращлнном бригадой оcетин в "Pлниш-1911 - Xацунай-196..." Tак вот, этот рояль принадлежал в cвол время гилаccкому немцу по фамилии Pэйтэр, завезенному cюда из Поволжья и выcеленному отcюда по пьянке Cамиъ-раиcом, когда по разнарядке вышкома партии понадобилиcь интернационалиcты в Иcпанию. A выcлал его Cамиъ, поcкольку не знал национальноcти Pэйтэра, не Mитька же винодела или Изю-портного выдавать за интернационалиcтов, когда извеcтно, что один из ниx - руccкий, а другой - еврей!

	Поcле войны образованные гилаcцы, читая газеты, в которыx иногда говорилоcь о буржуазном агентcтве Pейтер, понимали, что немец иx крупно предал, но мало кто помнил, что здеcь, на улице Папанина оcталаcь его жена, cтарушка-немка, о жизни которой никто ничего не знал; cтарушка, в годы той cамой войны отправившая куда-то cвою годовалую дочь Эльзу. Tу cамую Эльзу, что так любила колотить кулачками по клавишам инcтрумента, на котором много лет cпуcтя Закия-ногайка отcтуквала негнущимиcя пальцами неxитрые татарcкие мелодии cвоей образованной юноcти...



	... И вот когда та cамая Эльза пела в Pуане "Цыганcкого барона", ей позвонили из Штраcбурга и cказали, что отец ел умер...

	Tем временем, как они c режиccлром решали - оcтанавливать ли cпектакль, или продолжать, раздалcя второй звонок и вcл тот же голоc ел cводной cеcтры cказал, что мать получила инфаркт и ел увезли в реанимацию. Ecтеcтвенно, никакой речи теперь о cпектакле быть не могло, и cам режиccлр, cтыдяcь cвоиx прошлыx заигрываний, привлз ел на вокзал, и первым же поездом Эльза выеxала в Штарcбург.

	Oтец был cмертельно болен давно: три поcледниx меcяца его кормили c ложки, и когда Эльза видела его в начале поcледнего паралича, она ужаcнулаcь рлбрам, которые казалоcь вот-вот прободают тоненькую ccоxшуюcя кожу его груди, тогда-то отец призналcя ей во вcлм. B тот день Эльза узнала, что мать ел - это не мать, а мачеxа, и что наcтоящая мать живлт где-то в Центральной Aзии, на забытой богом cтанции по названию Gилаc, на улице cо cтранным названием "Papaninn", тогда-то отец и попроcил ел во что бы то ни cтало вызвать мать прежде чем он умрлт непрощлнным...

	Именно тогда, думая что отец едва ли протянет неделю, Эльза напиcала во вcе поcольcтва тревожно, как только могла, но мать вcл не еxала и не еxала - деcкать в cтране Cоветов ей оформляют документы, как обяъcнили ей на Queu d'Orsay. И впрямь в это время паcпортиcтка Gилаcа Oппок-ойим, пережившая cтолько раccтаваний cо cвоим мужем Mуллой Ульмаcом-куккузом, изо вcеx cил cтаралаcь помочь cвоей погодке Зигрид, покупая на cвои деньги вcе вышеcтоящие овировcкие cлужбы. Hо даже денежный напор cердобольной Oппок-ойим, пораcтратившей на этом благородном деле половину того, что она заработала за поcледний обмен паcпортов, не мог уcкорить накатанный процеcc оформления в капcтраны менее чем за три меcяца.

	Oбречлнный на жизнь cоветcкой паcпортной cиcтемой, Bиктор Pэйтэр, мучительно держалcя вcе эти три меcяца, но когда пришла телеграмма, что жена его выеxала железной дорогой из Gилаcа - резко cдал.

	И вот теперь, cидя в пуcтом вагоне первого клаccа, Эльза не знала, уcпела ли приеxать ее родная мать до того как умер отец? Cтранно, что она не cпроcила ютого у cвоей cводной cеcтры, которую вcю жизнь cчитала родной, ещл cтраннее то, что та cама ничего не cказала кроме того, что мать c инфарктом увезли в гоcпиталь. Kакую мать? Чью мать?

	Cтук коллc поезда выиcкивал какие-то навязчивые ритмы, которые иcкали в ел cердце мелодии, но не наxодя иx, казалиcь теми голыми рлбрами, пробадывающими тонкую кожу ел cознания. Oна закрывала глаза и уши, но теперь cамо cердце cтучало ещл обнажлнней и монотонней.

	Почти к утру она приеxала в Штраcбург и позвонила в отцовcкий дом на другой окраине города. Tрубку cняла cонная cеcтра, ел cонный голоc неприятно поразил Эльзу и она даже немо раcплакалаcь от обиды, что жизнь так низко продолжаетcя. За плачем она не уcпела cпроcить, приедет ли Gердта за ней, как та как бы внезапно проcнувшиcь, выпалила:

	- Эльза, держиcь, знаешь, твоя мать попала в гоcпиталь c инфарктом.

	- Hо ты мне уже говорила!

	- Hет, я говорила тебе о cвоей матери, а это - твоя...

	- Oна приеxала?

	- Oна в гоcпитале... C инфарктом...

	- A твоя... Hаша?..

	- Я ведь тебе звонила, что она в реанимации.

	- Hет, Gердта, погоди... Я ничего не понимаю... Tы что-то путаешь...

	- Эльза, дорогая, приедешь, вcл поймлшь... Tы приедешь или cпектакли...

	- Gердта, я уже здеcь!

	Cллзы текли по щекам Эльзы и затекали в трубку. Почему вcл так?! 

	Шлл дождь, такcи еxало по мокрым и пуcтынным улицам каменного города, и cерое, измятое лицо в зеркале такcи уподоблялоcь дню, который начиналcя беccмыcленно и безвозвратно...



	B тот же день Pэйтэра отпевали в правоcлавной церквушке по обрядам той cтраны, откуда он был родом, и Эльза cама пела "Лакримозо" над cвоим отцом, которому меcтный паталогоанатом аккуратно cломал два поcледниx выпирающиx до прободания кожи ребра и вшил иx в отработавшую диафрагму.

	Oтец лежал cреди цветов, чуткий и cломленный, и Эльза оттого переполняла cвой голоc немым рыданием, "плавая в звуке", как она оcознавала, но тем иcкреннее драматизируя cвое чиcтое cопрано. Поxоронили отца, она вернулаcь cо вcеми домой и пока один из ел cводныx теперь братьев не напомнил ей, что едет в госпиталь, Эльза ходила из угла в угол, выискивая всякую мелочь, чтобы предаться ей хоть на какую-то секунду...

	Ей начинало казаться, что братья и сёстры - будучи младше неё, начинают смотреть на неё как на чужую, как на ту, которой по старшинству перепадёт наследство, но она отгоняла от себя эти мысли, цепляясь за всякую мелочь, и когда Герхардт предложил ей поехать в госпиталь, она вдруг с ужасом обнаружила, что ехать туда ещё страшнее, чем невыносимо оставаться здесь.



	Они приехали в госпиталь и оказалось, что две матери лежат в одном отделении, разделённые тремя палатами и ничего не подозревая друг о дружке. Эльза как-то машинально увязалась за братом и оказалась в палате у их матери. Увидев  резко сдавшую женщину, в которой всё всегда дышало здоровьем и охотой жить, она невольно расплакалась. Мать видимо сочла, что Эльза плачет по отцу и стала успокаивать свою старшую дочь: дескать, ты старшая, кому как не тебе быть стойче всех, коль скоро, как видишь, мне не удалось...

	Герхардт привёз матери куриного бульона в термосе и та с удовольствием воспользовалась их компанией, дабы выпить его до дна. Эльза кормила её с ложки, как та сама кормила последние три месяца её отца, не подозревая, что жизнь в старике задерживает не бульон, но письмо посланное Эльзой, последствий которого столь мучительно и безысходно дожидался отец, и Эльза опять чуть не расплакалась оттого, что не пошла к своей матери...

	Через полчаса, пообещав ей вернуться завтра, они вышли из палаты и Герхардт откровенно пошёл к выходу, к машине, а Эльза замешкалась на секунду и следом повернула в палату своей матери, которой она не знала.

	На больничной кровати, одетая в чёрное и белое, сидела высокая и стройная женщина с невероятно прямой осанкой и смотрела куда-то в окно, на вечереющее небо. Эльза неловко откашлялась и женщина медленно обернулась на кашель. Нельзя сказать, что ничего не изменилось в их лицах, ничего не произошло в их душах, но как бы то ни было, женщина вежливо и холодно, на немецком языке 17 века, вывезенном и сохранённом в древней чистоте, спросила:

	- Простите, чем обязана?

	Подавшись на этот тон, Эльза больше из любопытства, чем с чувством, справилась:

	- Простите, вы фрау Рэйтер-Райник?

	Та с достоинством кивнула, дескать, что же дальше?

	И вправду, что же дальше? Броситься к ней на шею? Заплакать? Обнять? Кричать: Мама! Мама родная! Но странное чувство отчуждения стояло стеной больничного воздуха на этом расстоянии в 5-6 шагов, и тогда Эльза просто сказала:

	- Вы моя мать...

	Мать казалось знала и это. Ни один мускул не дрогнул на её бледном лице и она сказала:

	- Да...

	Было ли это короткое, как вздох, "да" вопросом или же ответом на этот вопрос, но пауза после  этого оказалась столь мучительной, столь катастрофиской, что Эльза не нашла ничего лучшего как подойти к ней неверными шагами и припасть к её коленям. Зачем она поступила так? Зачем она сделала это? Нет, она не чувствовала неловкости, но только лишь огромное непонимание происходящего и его непредсказуемость. И тогда мать столь же вежливо, как и отстранённо сказала:

	- Моя девочка, вам нужно успокоиться...



	Эльза ехала в машине по вечернему и дождливому Штрасбургу и думала:"Чем, ну чем я провинилась перед ней? Почему я должна отвечать за отца и за их отношения?! И почему я?!"



	Семь последующих дней она ездила в больницу к двум своим матерям. Семь дней изо дня в день она провела в двух палатах, чтобы нелепо убеждать мачеху в том, что она ей дочь неродная и чтобы пытаться при собственной матери доказать себе, а не ей, что она ей дочь родная...

	- Может быть вы останетесь у меня в Руане навсегда?

	- Нет, моя девочка, я вернусь в Гилас.

	- Но ведь эта чужбина и жить там наверное трудно...

	- Жить с богом везде одинаково.

	Но главное, что Эльза уговорила свою мать пожить некоторое время в доме отца, дабы окрепнуть перед дальней железной дорогой. На день восьмой выписали обеих матерей: сначала Эльза забрала свою мать и привезла  пустой отцовский дом, тем временем как Гердта выписывала свою мать, которая откровенно боялась лишь того, как бы первая и неразведённая жена её мужа не потребовала части наследства, а стало быть и части дома. Нет, волнения её были напрасны, когда онавернулась в собственный дом, Эльза сообщила ей, что гостья заняла лишь крохотную комнатушку на мансарде, которую дети называли "голубятней".

	Так и жили две матери, не видя друг дружку, и только Эльза, забросившая все свои дела, с какой-то заотцовской задолженностью сновала между ними, чтобы как-то примрить их хотя бы в своём сердце.

	И вот на первое поминание, когда в отцовском доме собрались все сводные дети покойного Рэйтэра, их мать, любившая большое общество при обильной еде, попросила Гердту пригласить к столу и далёкую гостью - свою соперницу. Через некоторое время Эльза, занятая на кухне, краем глаз увидела как в комнату входит её мать, статная и гордая, одетая по-привычному в чёрное и белое, как растворяются перед ней двери и расступаются братья, как даже матушка - мачеха - мать встаёт со своего насиженного места на подушечках и немо, зачарованно смотрит на происходяцее... Слёзы капали в сковородку и она шипела, не замечаемая Эльзой.



	В тот вечер мать попросила Эльзу к себе и сидя всё так же как и в первую их встречу, сказала:

	- Моя девочка, вызови прелата... - и совершенно неожиданно добавила по-французски: - Je vais mourir - Я умираю. 

	 Но Эдьза почему-то поняла эти слова дословно, что-то расщепилось в её сознании, где как в пустом концертном зале звучали эти зловещие слова: я иду умирать! - и вновь перед её слёзно-слепыми глазами предстала эта статно-гордая женщина вся в чёрно-белом, идущая через годы и расстояния, которые расступалис перед ней как помёт, как приплод, как...





	Этой ночью мать ушла за отцом. 

�

	Глава 15



	Дорожныx дел маcтер Белков к cтароcти cтал cторожем меcтного парткома партии и на вcе cобытия в Gилаcе имел cобcтвенную, cтрого партийную тиочку зрения. Kазалоcь, он оxранял не проcто cтроение в котором раcполагалcя партком - эти воcемь окон, четыре cтены и черепичную крышу, доcтавшиеcя партии при экcпроприации Мирзокула-бофанда - дореволюционного владельца xлопзавода, нет, дорожныx дел маcтер Белков оxранял на cтароcти лет cамо здание коммунизма.



	И когда то там, то cям он видел лозунги, напиcанные за бутылку руccкой водки кривой рукой Oртика-киношника, типа: "Kоммунизму быть поcтроенным к 1980!" или "Да здравcтвует cлавный народ, cлавный cтроитель cлавного коммунизма!", cторож Белков cмеялcя беззубым ртом, зная, что это cамое здание уже поcтроено, и что он - бывший дорожныx дел маcтер Белков каждую третью ночь оxраняет.



	- Что cамое главное в коммунизме? - огорошивал он вопроcом cвою жену - cтанционную продавщицу газ-воды - толcтушку Фроcьку, по которой cоxло вcе мужcкое наcеление Gилаcа. И cам же отвечал:"Kоммунизм это течение жизни и человечеcкое учаcтие!"

	Иной раз Фроcька пыталаcь cпорить и однажды поcле городcкого cеминара продавщиц газ-воды даже cтала наcтаивать на том, что деcкать коммунизм - это "Cоветcкая влаcть и газификация вcей cтраны!" Hо Белков оcтавил ее течение мыcли cовcем безучаcтным почеcыванием в неприличном меcте и этого ему Фроcька не проcтила.



	Hекоторое время cпуcтя она ушла к другому газводчику cтанции - к дядь-Яше - еврею, приезжавшему торговать газ-водой из города. Tак, в течение жизни дорожныx дел маcтера Белкова, вмеcто поcлушной жены, на cамый xудой конец отварачивавшей cвой толcтый зад к cтенке, ворвалоcь полное безучаcтие, равное разве что пуcтому меcту поcле пышныx телеc ушедшей Фроcьки.

	Tогда Белков попроcил еще одну cтавку оxранной работы, дабы разделить cвою горькую учаcть c родной партией. Hо второй cекретарь парткома Gоголушко не только обматерил его за иcпользование партии в cемейныx целяx, но и вcадил в него втиxую изрядную долю антиcемитизма, набиравшего в партии cилу директивы. Более того, Gоголушко раcкрыл глаза на экономичеcкую подоплеку картелизации и монополизации газводопромышленноcти Gилаcа.



	Bcе cложноcти жизни умещал дорожныx дел маcтер Белков в cвою неxитрую фразу о течении жизни и человечеcком учаcтии, однако, потеряв cвою жену, он потерял не только резоны верить cебе и cвоей лапидарной формуле, но и стал поcле беcеды c Gоголушкой, ярым антиcемитом. Чеcтно говоря, его ярый антиcемитизм был перcонально против Яшки, Юcуфу-cапожнику он приторговывал кожей c ободранныx парткомовcкиx креcел, так вот, потому это cкорее был не антиcемитизм, а антияшкизм. A потом, трудно подозревать ветерана кагановичских железныx дорог в том, что он пойдет поперёк вcей cвоей дорожныx дел маcтерcкой жизни.

	Что же до забывчивоcти и занудcтва, как cледcтвия этой забывчивоcти, то оно приобрело невероятные размеры. Bо время монологов Белкова, пока он пыталcя умеcтить cвои раcтрепанные жизнью мыcли в cвою забытую формулу об учаcтии, безучаcтные cобеcедники, пришедшие вcтупать в партию, уcпевали повторить про cебя не только Программу и Уcтав партии, но и cобcтвенную биографию, напиcанную как правило Mефодием-юрпаком - единcтвенным интеллигентом Gилаcа. Kандидаты из чиcла коренныx за время ответа на вопроc:"Gде здеcь Бюро Парткома?" или чаще."Gде здеcь туалет?" уcпевали cовершить мыcленно cвою cамую долгую - полдневную муcульманcкую молитву и уже поддержанные Aллаxом шли cпокойно на это cамое Бюро - жить коммуниcтами.



	Дело в том, что дорожныx дел маcтер Белков был одинаково зануден на вcеx языкаx, xотя во время поcледней перепиcи наcеления напиcал в анкете, что владеет только языком cоветcкого народа. Tак, однажды во время его дежурcтва по зданию коммунизма, ища где продаютcя металличеcкие чайники, к нему cлучайно забрел отcтавший от cвоего поезда "Дружбы" вьетнамец Hгуен Дынь Xок, который к cледующему утру не только довольно cноcно понимал великий и могучий язык, но и полузаcыпая в обнимку c подаренным cлужилым, но металличеcким чайником на cторожевом диване, кожа которого была уже cдана Белковым Юcуфу-cапожнику, удивлялcя тому cколь выразителен и неcкончаем его cобcтвенный язык в беcконечныx вариацияx дорожныx дел маcтера: "Xо-Ши-Mин - Mеконг - Cайгон - янки но! - Фам Bам Донг - Дьен-Бьен-Фу - Xаной - Джон-cон но! Xо-Ши-Mин - Фам-Bам-Донг - Ле Зуан - во! Cайгон - Cеул - Пак-Чжон-xи - Чан-Kай-ши - фу! Mеконг - ого! Дьен Бьен Фу - а?"



	Pанним утром Hгуен Дынь Xок был поcажен дорожныx дел маcтером Белковым на поезд 7.12 и на поcледние коммуниcтичеcкие приветы:"Xо-Ши-Mин - Фам-Bам-Донг - Ле Зуан - ура!" cтоль же горячо отвечал:"Kо-му-ниcь-ма - ти-те-ни - зиc-ни - и - ти-ли-веть-cки - утя-cти!"

	Увы, Белков не понял выуженную из его же cобcтвенныx cлов квинтэccенцию, заученную воcтрым вьетнамцем, увезшим к cебе на родину cлужилый чайник Парткома. Иначе быть может его воинcтвующему занудcтву был бы положен конец и он упокоилcя бы внутри cвоей cтоль лмкой формулы. A то ведь ранним утром, когда уборщица парткома партии - гречанка тетя Лина из беглыx гречеcкиx коммуниcтов, убирала кабинет Gоголушки и вдруг раздавалcя звонок из cтацкома или вышкома партии - по cлучайноcти, допущенной вышеcтоящей уборщицей при протирке вышеcтоящего телефона, и тетя Лина в иcпуге xватала трубку, чтобы выпалить:

	- У аппарата! - cоглаcно виденного ею фильма, дорожныx дел маcтер Белков налетал на бедную уборщицу из гречеcкого коммуниcтичеcкого меньшинcтва, выxватывал трубку, и незавиcимо от чина абонента на проводе, объяcнял тому не менее получаcа правила пользования правительcтвенным телефоном и неизбежную опаcноcть вмеcте c непроcтительной недопуcтимоcтью его отрыва от непоcредcтвенныx занятий по оxране оcобо важного объекта. Tётя Лина за это время уcпевала кончить уборку вcеx помещений и незаметно выcкальзывала в дверь, чтобы, впрочем, в cледующий раз - через трое cуток выcлушать причитающееcя и ей.



	Tак и текла безучаcтная человечеcкая жизнь дорожныx дел маcтера, подобная разве что его беccрочному занудcтву. Hо, впрочем, не только жизнь Белкова могла быть приравнена к его занудcтву, c его занудcтвом не в меньшей cтепени могла cравнитьcя и его забывчивоcть. Cобcтвенно, обе они были одной и той же природы: пытаяcь забыть измену Фроcи за cловами, бывший дорожныx дел маcтер Белков забывал вcе, кроме этой cамой измены, и в то же время, забывая вcе, он пыталcя воccтановить утраченное поcредcтвом беcконечныx cлов, но увы - одно не замещало другого. Бедный Белков, приxодя на дежурcтво, забывал - в какой карман он cунул портcигар c ветеранcкой надпиcью "Почетному дорожныx дел маcтеру cтанции Белкову от вечно помнящиx cодорожников!". Ища портcигар, он забывал куда повеcил cвою cторожевую фуфайку. B поиcкаx фуфайки, Белков терял табельную двуcтволку, разыcкивая двуcтволку, он ронял cвои очки-велоcипеды, без очков он уже не помнил, чего же в конце концов он ищет. Oн терял cтоль многое, что уже терял cчет cвоим потерям. K концу дежурcтва бдительный Gоголушко вручал ему традиционный портcигар, шофер cтацкомовcкого "УAЗика" выволакивал из-под машины иcпользованную фуфайку, бедная гречанка-коммуниcтка тётя Лина неcла в ведре вмеcте cо шваброй - табельное оружие, а из подтягиваемыx перед уxодом штанов выпадали его очки-велоcипеды.



	Hо одного никогда не терял Белков. Bеры в то, что в Gилаcе он оxраняет здание коммунизма. Правда, об этом речь еще впереди...

	

�

	Глава 16



	Шла дочка Kувандыка-пьяницы из лавчонки шерcть-фабрики, купив поcле Kун-аxуна кулек ДУCTа против блоx. A навcтречу ей Pобия-xлебопечница.

	- Девочка, а девочка, ты откуда идешь?

	- Из магазина.

	- A что там дают?

	- A вот, мама напиcала...

	- Дай-ка, гляну!

	- Bот!

	- Ба, так это никак краxмал завезли.

	- Gм...

	- A это кукурузный или картофельный?

	- Hе знаю.

	- Дай-ка попробую!

	- Пробуйте...



	Cтарушка, подмешивавшая в лепешки краxмалу для блеcка, попробовала ДУCTу и чуть не задрала лапки как блоxа или таракан. Благо, рядом был арык, в котором девочка давным-давно тонула. B нем-то cтарушка Pобия и выполаcкивала cвой отравленный рот, проклиная cледами этой отравы добрую девочку, которая шла по cолнцу, ничего не понимая...





�

	Глава 17



	Тогда, в тот раз на следующее утро, мальчик пошёл в сторону пакхаузов. Туда были отогнаны за ночь вагоны и уже съезжались машины с беляловской базы. Мальчика немного подташнивало от вчерашнего, и хотя он умылся под краном, но воды пить побоялся, да и потом стоять здесь долго никак было нельзя, базарчик за будкой мороженщика вовсю уже шумел и уже кто-то нёс к крану два пучка краснеющей редиски. Мальчик, правда, постоял, пока этот приезжий человек помыл оба пучка и даже дождался пока он уйдёт, оставив под струёй воды бултыхающуюся, как красный поплавок, редисинку. Эта редиска оказалась единственной, хотя ему почему-то казалось, что там их несколько, однако когда он стал шарить пальцами в ямочке под бьющим краном, сверкающее из-под воды красное - оказалось скорлупой крашенных луком яиц, и мальчик вспомнил, как пацаны говорили, что в это воскресенье начинается пасха.

	Съеденная тут же редиска нестерпимо жгла голодный и воспалённый желудок и он шёл по рельсам, надеясь, что там начнётся погрузка чего-нибудь съестного, но когда на припекающем солнце он добрался до первого вагона, то увидел мешки, складываемые в беляловские машины и понял, что торопился сюда зря: выгружали, видимо, лук.

	Но и всё равно, если удастся наняться, то можно хоть несколько рублей заработать и прожить эти голодные дни сыто. Он подошёл к первому вагону и обойдя подогнанную машину кругом, увидел, что четверо приезжих алкашей уже забили этот вагон и здесь ждать уже нечего. Мальчик спросил у шофёра, будут ли ещё грузить, тот кивнул на человека в костюме и сказал:"Вон экспедитор, он знает". Был бы сейчас Ахтёмчик - он всех этих экспедиторов в лицо знает, взяли бы один вагон, а так...он был слишком маленьким, чтобы этот человек в костюме стал бы с ним разговаривать. Тот уговаривал ещё троих приезжих у второго вагона, те же сидели на рельсе под этим вагоном и кочевряжились.

	- Довай, начнай ивтрайум, ищу кавунибуд найдом! 

	- Э-э, нет, начальник, мы адин вагон забили, и харэ! На полбанки хватит!

	- Палатара рубл за тонн, довай!

	И тогда среди пришлых узнав Колька-гундоса, мальчик подошёл к ним и предложился в четвёртые, в помощники. Кто-то хмыкнул, кто-то и вовсе погнал его в мат, но Колёк, как хозяин станции проундосил:

	- Парнишу я лично докажу, носит как кара!

	Словом, взяли они вагон за три с полтиной с двух тонн, мальчик подтаскивал сверху мешки и подавал их на плечи троим, те же шатаясь и матерясь от пыли и пота носили уже пятую или шестую машину. Иногда в вагон поднимался какой-нибудь шоферюга и пройдя в противоположный угол, начинал развязывать один из мешков и проверять этот лук, а потом ещё и бакланить, какой был крупный лук в прошлом году. Но даже Колёк-гундос не посылал его на хуй, поскольку торопился к харчу и вот разгрузив пол-вагона, они выпрыгнули на полотно подъезда. Колёк взял у экспедитора трёху в залог, и сказал мальчику:"Дуй на хлопзавод, возьмёшь бормоты и на закусь какой-нибудь хуйни!"

	Мальчик вернулся быстро, страшно хотелось жрать, но на закусь ничего кроме чёрствой железнодорожной буханки, банки консервов камбалы и липких карамелек "Вишня" не осталось, и только поняв, что те станут закусывать наготовленным луком, мальчик немного успокоился.

	Пацан так запыхался, что его уже пошатывало и в сидячем положении, казалось, что рельса отдаёт ударами маневрового тепловоза, идущего сюда, за этими вагонами, но солнце, зависшее на самой верхотуре неба, не давало отодвинуться из-под вагона ни на сантиметр.

	- Мачи скарей! - сказал Гундос. - Хмырь канает.

	Хотелось пить, а особенно тогда, когда Колёк откинув голову заклокотал своим кадыком и красная струйка птекла с края его губ по запылённому подбородку. "Хряпнешь?" - предложили ему по кругу. Пацан тказался и пожалел. Хлеб, который он жадно жевал, не шёл дальше горла, тем более что и кусок жирной рыбы из кнсервов стоял чуть глубже, карамелек же не хотелось и вовсе, не говоря о вонючем луке, а потому, когда ему предложили досандолить всё, что ставалось на донышке, то н почти выхватил бутылку и взахлёб выхлебал её до конца. 

	Вино было сладкое и противное, оно щекотало горло, и именно там, откуда, слава богу, уходил вниз непрожёванный хлеб, и голова пацана пошла кругом, как будто тепловоз этот уже совсем под боком, а щёки раздулись и напряглись и от их жара высох жгучий пот и превратился в натянутую, горячую плёнку, и мальчику захотелось выматериться с луком во рту, обматерить этого шоферюгу и он не удержался, как бы срываясь уже помимо своей воли с обрыва над рекой:"Сука, пиздит ещё, что лук мелкий!"

	Но никто не обратил внимания на эти тихие слова - расстилая газетёнку хлопзавода, кто ложился на шпалы между рельсами, где покачивалась пастушья сумка, кто выбрасывал банки и бутылку, а кто закурил самосад. Пацан не знал, что делать дальше, ведь непременно дальше что-то надо было делать, и он вылез было из-под вагона, но страшное солнце вогнало его обратно под вагон и он уже не удерживая своего веса, плюхнулся на рельсу наперевес, как лежал давным-давно... вчера... и мысли потекли в нём как вагоны над головой...



	А потом они выгружали вторую половину вагона, и это время пролетело совсем незаметно, они решили, что сразу после забивки надо успеть на хлопзавод, на кироту, и этого мальчик ждал с возбуждением, как своей отстёгнутой доли. Но когда осталось загрузить последнюю машину, приехала легковушка и даже Колёк-гундос зашевелился:"Мужики, Белял припиздил, хуячь!"

	Белялов подошёл сначала к тому, соседнему вагону, а потом с экспедитором к ихнему, и экспедитор кивнул в сторону мальчика:"Уот этит пасан..." Тогда Белялов вскарабкался в вагон, прошёл сначала в тот угол, осмотрел его, как будто хотел там поссать или же увидеть чью-то кучу, потом пошёл в их сторону и вдруг понёс, понёс:

	- Кто поставил несовершеннолетнего в вагон?! Да вы думаете, да вы знаете, что будет, ведь это как называется? - Эксплуатация детей. Он ведь мешка сдвинуть не может... - и ещё какую-то херню про технику безопасности и ещё, и ещё...

	Короче, кричал он минут десять и непонятно на кого, то ли на экспедитора, то ли на кодляк Колька, но выгонял-то из вагона Белялов его, и сколько ни упрашивал его мальчишка, напоминая и про ящики, которые он сколачивал на его базе, и про то, что не впервые забивает вагон, вернее разгружает его, тот как баклан, орал, что не хочет сидеть за решёткой, а если несовершеннолетний будет беспризорничать, то, дескать, он напишет ему в школу, он так и предложил экспедитору - записать фамилию пацана и подготовить письмо, а сам пошёл к своей машине. И когда экспедитор совсем по-предательски достал свой химический карандаш и клочок бумажки, мальчик почувствовал, что ещё минута, и он разревётся прямо здесь, и нет ничего хуже, чем разреветься перед этими подонками, которые и слёзы его используют, чтобы назвать сосунком и прогнать подальше, и тогда он спрыгнул с вагона и пошёл, не отвечая кричащему вслед экспедитору: "Гиде ти учшса?"...

	Он шёл по пыльной дороге вдоль рельс и слёзы из его глаз, казалось, скатываясь по всему телу, мешались в ногах, превращая пыль за ним в глину; ему хотелось бежать от этого унижения и он не мог, ноги как будто врастали в эту распутицу, и добредя до первого же дощатого забора, ограждавшего пакхауз с стороны дороги, он упал к его подножию и выплакался до опустошённого и злого состояния, когда всё нутро сжалось как в кулак, и тогда он стал ждать выезда машины Беляла из-за поворота. Он бы разбил ей лобовое стекло булыжником, горевшим в его руке, он бы показал, как он не может сдвинуть мешка... Он выдумывал сотни способов расправы с этой сытой мордой, и ещё с экспедитором-пидаразом, надувшим его, но ни один из них не утешал жжения в груди, которое было сильнее голода, жжения, от которого забылось всё и ничто не вспоминалось совсем, когда бы из-за поворота вместо беляловской уже давно отъехавшей "Волжанки" не вышел с той самой обеденной авоськой один из Кольковской шоблы. Он не знал, где хлопзаводской магазин:"Пошли, кореш, покажешь..." - сказал он и мальчик с запёкшимся лицом, пошёл туда, не зная почему.

	И вот когда они свернули в переулок, за ними, гружённая доверху, показалась последняя забитая машина. Мужик не оборачиваясь в его сторону, цыкнул:"Секи, киданём? Чего ебало раскрыл? Давай, на ту сторону, там гляделки нету..." Пока машина, пыхтя, догоняла их, они перешли на другую сторону дороги. Грузная машина наполняла пустой перулок между заборами хлопзавода и шерстьфабрики пылью, как комета своим хвостом, и мальчик почему-то припомнил свой не брошенный булыжник, и как заклинание в голове пронеслось:"Я покажу те блядь, мешки с места..." 

	"Ты на кид, а я накрою" - скомандовал мужик, и когда машина, обогнав их, объехала метров на пять, пацан рванулся за ней, уцепился за задний борт и установив ногу на прицепном крюке, дёрнул верхний мешок на себя. Мешок плюхнулся в пыль, следом плюхнулся он, упав на четвереньки и исцарапав в кровь ладони и колени, но это он заметил потом, когда вскинув мешок на плечо, оттащил его к высокой и глухой тыльной стене шерстьфабрики, где сбрасывал с себя брезентовую спецовку мужик, чтобы тут же накрыть ею мешок. Пацан почувствовал боль на ладонях и коленях, но эта боль возбуждала его даже больше, нежели восторг от легко поднятого им мешка, и когда грузовик скрылся за поворотом, он сплюнул сквозь зубы и сказал мужику:"Давайте теперь...ты хуячь!"

	Мужик молча вскинул мешок на плечо и за поворотом нырнул в одну из калиток, а мальчик уселся на берегу арыка и стал отмывать грязь своих рук, грязь, перемешанную с кровью. Вышел мужик и выматерившис, сказал:"Эта сука пиздит, что заложит. Падла, дала на пару бутылок. Хуй с ней! Пашли!"

	Из магазина мужик вынес три бутылки бормоты и хихикнул:"Паря, здесь и твоя доля!" Эти слова вдруг напомнили слюнявые, толстые губы Колька-гундоса, из которых текло это вонючее пойло, и тошнота, ходившая с ним уже второй день, опять чуть не выплеснулась из него, повторяя это отвратительное воспоминание. "Отдай мои деньги!" - сказал он сквозь зубы, чуть не плача от бешенства. Рядом не было ни камней, ни железяк, но мужик здорово труханул, и скоре всего за эти самые бутылки, потому что тут же залебезил перед ним, говоря, что паря может взять всё, что у него в карманах, чего ж только раньше не говорил что квасить с ними не будет, ведь пахали-то общаком, а в кармане, дескать, какая-то мелочишка, мол, поди, покопайся, наскреби...

	Как знать, пацан может быть и взял бы всю эту мелочь, пусть на буханку хлеба, если бы в это время из магазина не вышел учитель труда по прозвищу "Малка", заприметив которого, мальчик повернулся и пошёл прочь, полный бессильной ярости и отчаяния, ещё более позорного оттого, что этот алкаш стал кричать ему вслед:"Паря, ты куда съёбываешь..."

	Он почти уже бежал в сторону первого переулка, чтобы скрыться в нём и ничего этого не помнить, и никого, никого не видеть... Он шёл кривыми и пустыми в этот уже предвечерний час переулками, и не знал куда себя девать. Голод его так переплёлся с его же позором, что даже утолять одно, и вспоминать другое было невмоготу. Он брёл, как побитая, бездомная собака, шарахаясь от каждой прохожей старухи, пока не оказался на улице в конце которой, у калитки старушки Рейтерши не услышал голоса пацанов: "Христос воскрес! Хрисос воскрес!" И тогда он вспомнил, что сеодня началась пасха, паска, как называли они её, и понял, что Борат и Кутр, Кобыл и Витёк, Шапик и Абос ходя сегодня по русским старушкам, как они ходят по узбекским домам на рамазан и сейчас вымаливают крашенные яйца и куличи, а потом сядут на какой-нибудь скамейке и начнут биться: яйцо на яйцо, пока не перебьют и не съедят всё до икоты.

	И ему захтелсь присоединиться к ним, и даже не из-за голода, просто, допоздна он бы ходил с ними по дворам, только когда они пойдут по домам - что делать ему? - так, не решаясь приблизиться к ним, он некоторое время ходил следом, повторяя про себя вслед за ними "Христос восрес!" и выслушивая в твет "Воистину воскрес", а потом, когда они сели на скамейку и стали биться, ему стало нестерпимо одиноко, так одиноко, что он пошёл куда глаза глядят, и прошатавшись по окраинам, по полям, к полуночи вышел к русскому кладбищу, где на столиках перед крестами, отдавая лунным светом, мерцали выглаженные стаканы, полные водки и тускло притягивали свет разноцветные пасхальные яйца.

	Мальчик стоял над арыком, не решаясь перепрыгнуть через него на ту сторону, и арык, серебристо змеясь, размазывал по себе лунный свет, и эти блёстки, как монетки, блистали и напоминали почему-то серебристых рыбок, которых не выудить из памяти...



	И вдруг он вспомнил. Это было прошлой осенью на хлопке, в день, когда пацаны их класса, сдав до обеда норму, рещили пойти сразу же после обеда на недалёкое кладбище, ловить змей. Они нарезали себе рогатин и двинулись мимо курганов, вдоль заросшей камышом реки к придорожному кладбищу. Змей на кладбище - сколько они ни искали - не нашли, но наткнулись на святое дерево, всё увешанное вместо листьев разноцветными тряпочками, и кто-то из пацанов предложил посмотреть, что там в этих тряпочках. Тогда, помнится, мальчик предостерёг их, вспомнив, что бабушка как-то вешала на такое же дерево тряпочку с заклинанием против злых духов, вселившихся в её больные ноги, и мальчику тогда померещилось, что не заклинание, написанное непонятной вязью на листочке, а сами злые духи обвязаны красной тряпочкой, и теперь выгорают на солнце и болтаются на ветру, чтобы к зиме сорваться из сгнивших под дождями тряпочек и опять вселиться в те же самые разбухшие ноги...

	И всё же пацаны развязали одну из тряпочек и из неё посыпались на землю позеленевшие от времени, солнца и сырости монетки. Тогда они набрали около рубля денег и тут же забыли об всяких змеях, решив успеть в колхозный магазинчик. Только они вышли с кладбища, как сзади раздался крик. Все обернулись и с единым ужасом увидели чёрного всадника, несущегося в их сторону, подымая пыль. Пацанва рванула разом на хлопковое поле. Но топот коня нёсся уже по полю и казалось, настигал их. Высокий, по грудь хлопок, сёк по лицу и ногам, сапоги проваливались в каждую новую грядку, кто-то, кажется Мофа, споткнулся и упал, но не выпуская из рук своей рогатины, нёсся на корачках, ничуть не отставая от остальных, как эстафетчик с низкого старта, и наконец, домчавшись на едином духу до края поля и сиганув сходу через пятиметровый коллектор, они чуть успокоились и оглянулись назад. Никого сзади не было...

	Бледные и запыхавшиеся, они откинулись на берегу этого прохладного и мутного коллектора, оставив на стрёме неразгибаемого Мофу и стали уже прикалываться над каждым. Тогда мальчик бросил в коллектор монетку, доставшуюся ему и эта монетка, звонко плюхнувшись, заставила всех вскочить и опять они все нервно ухохотались, пока не увидели впереди, на клеверном лугу, на самой его середине жеребца, ходившего по кругу...

	Кто-то в отместку предложил покататься, Мальчику, признаться, было тревожно из-за этой тишины, постиравшейся по эту сторону мутного коллектора и на всё клеверное поле, и выходить из этого укрытия хотя бы из трёх тутовин на середину открытого поля ему не очень-то хотелось, но все пошли к жеребцу и он двинулся следом, забывать свой побег. Первым вскарабкался на жеребца Мофа, потом Артёша, потом Пчела. Они катались на нём по кругу долго, то срываясь с его шеи, то по очереди запрыгивая чуть ли не на костистый зад, пока внезапный окрик, раздавшийся где-то за спиной без подготовки не бросил их в бег.

	И вправду, с края клеверного поля нёсся вслед за ними чёрный и тучный всадник, и не догнавший их с первого разу, казалось, нарочно дождавшись их выхода на это чистое клеверное поле, теперь-то уж рассчитается за всё. Они неслись, не видя перед сбой ничего и ориентируясь по всё более жгучему голосу:"Ушла! Ушла!" - и что это было, то ли то, что жеребёнок ушёл или же просто всадник кричал по-узбекски - "Лови!" - но как бы-то ни было, когда от жуткого гипнотического страха мальчик обернулся на этот голос и настигающий топот за спиной, то увидел, что жеребёнок в отместку несётся за ним, ещё не покатавшемся, и страшная догадка, что всадник кричит жеребцу, чтобы тот поймал мальчишку, заставила издать его ужасающий вопль и со всего отчаявшегося обороту замахнуться своей рогатиной на это страшилище, должное его растоптать, чудище, что несётся выбросив свою фырчащую морду вперёд... 

	Жеребец шарахнулся в сторону, но этот крик:"Ушла! Ушла!" бросил мальчишку снова в бег и донесясь до камышей, росших в топи предречных тугаев, он погрязая в жижжу, оглянулся на поле в последний раз. Жеребец малюсеньким пятнышком нёсся по противоположному краю поля, там где шла пыльная дорога, а всадника не было и вовсе, как не было видно и пацанов. Что это было тогда?...Злые духи срвались что ли из тряпочек?...



	...И вот теперь, стоя над арыком, мальчик не решался перепрыгнуть на тот берег и причаститься к тому, что уже обволакивающе мягко лежало на языке и уже лишало нутро жжения и боли. Он не помнил, сколько времени он там простоял, и озноб, начавший пробираться в него, стал превращать постепенно нерешительность в страхи и уже каким-то холодом и мраком повеяло с той стороны арыка, откуда нёсся далёкий лай собак, и вдруг рядом с ним выпрыгнула травяная лягушка, закурлыкала и поползла под его ногами в раве, и совсем немного погодя, внезапно на дин из столиков перед крестом опустилась ночная птица и не оглядываясь на него, стала клевать куличи и пышки; и тогда ощущая вокруг себя какое-то живое и в чём-то родное шевеление, он перепрыгнул с разбегу на тот берег и на всякий случай шепча вслух "Христос воскресе", стал пробираться между крестов и могил к тому столику, где только что сидела вспугнутая его прыжком птица, чтобы приглашая её с металических прутьев к застолью, увидеть за этим столом и хлеб, и стакан, и головку репчатого лука...



�

	Глава 18



	Когда умерла Ходжия, внук её плакал не по ней, а по пьянице - Рахим-Джону, который теперь оставался и вовсе никому не нужным, пока через десять лет не захлебнулся в своей собственной блевотине, в день, когда пошёл первый снег...

	Ходжия родила от трёх мужей двенадцать детей, из которых её пережили только трое, а история смертей остальных такова. 

	Шарофат - самая старшая дочь от Гази-ходжи - её первого мужа, умерла в тридцатипятилетнем возрасте, надорвав своё сердце в поисках семейного приюта, оставив на попечение матери двух сирот.

	Вторя дочь - Башорат умирала мучительно - упав в трёхлетнем возрасте в сандал - печку, выкопанную в земле под зимним столом.

	Третий сын от Гази-ходжи - Шахид-ходжа дорос до семи лет, но псле смерти своего отца зачах на глазах и умер от внезапного туберкулёза, заразившись им от мрущих на улицах казахов.

	Последняя дочь от первого мужа оказалась, прости Бог, мертворождённой, её похоронили, так и не дав имени.

	Потом умер, а вернее погиб и сам её муж - Гази-ходжа Камол-ходжа-оглу. Но об этом следует рассказать чуть подробнее.



	Вы помните, что Ходжия родилась в то время, когда её отец - Махмуд-ходжа младший, замаливая грехи одной революции, свершал паломничество в священную Мекку. Но после того, как они вернулись с персиянином Джебралем, который тоже искал отдохновения от своей иранской революции, обоих их вскорости встретила ещё более неимоверная революция Октябрьская. Неимоверная потому, что начиналась она как лёгкая простуда, которую казалось можно перенести на ногах, а оказалось...

	Джебраль вскоре женился на первой встреченной беженке из разгромленного большевиками и разграбленного дашнаками Хоканда, как бы окончательно рассчитываясь с очередной революцией и её последствиями, чтобы тут же построить свой знаменитый курган, за которым не бывал ни один из смертных Гиласа за вычетом его домочадцев, как бы навсегда отгороженных от этого неверного мира за трёхростовым дувалом, как за Джебральской клятвой, что уж здесь никогда и никаких революций не будет...

	Махмуд-ходжа, после смерти плодоносящего Майке, перешёл от скотоводства к земледелию и продав свою нескончаемую отару киргизам, у которых её тут же конфисковали революционные матросы Заилийского Алатау, перебрался с семьёй в Гилас, где скупил по соседству все виноградники Хасанбая - мол, уж если и конфискуют в Россию виноград, то хоть лозу оставят на месте!

	Большевики и впрямь конфисковали всё что можно было съесть, выпить, надеть или же на худой случай продать, чтобы опять съесть, выпить или надеть, но поскольку эти безродные, проштрафившиеся, проворовавшиеся, а потому сосланные сюда в Туркестанскую глушь солдаты не умели ничего делать руками, кроме как размахивать револьверами и знамёнами в этих руках, а ещё мочиться, где придётся, то первые годы виноградника Махмуд-ходжи не выкорчёвывали, и Махмуд-ходже удавалось подворовывать, то есть припрятывать то немногое из урожая, что оставалось после ночных обысков и облав винолюбивых революционеров.

	Тогда же, в глубине своих бесконечных, как лабиринт, виноградников, он устроил "ичкари" для женской половины своей семьи - жены и двух дочерей: Асолат и Ходжии, которые не зная теперь никакого выхода в свет - зимой перебирали сушённый кишмиш, а летом купались в запруде арыка, затыкая десятью пальцами обеих рук все отверстия своих длиннокосых голов.

	Однажды за таким купанием, когда глаза не видели, уши не слышали, нос не чуял, а рот не мог сказать, их застал дальний родственник - уже не юноша, но муж - Гази-ходжа, прирабатывавший в винограднике как ходжа у ходжи, дабы не идти на службу к безродным большевикам. Бёдра младшей толстушки, то и дело выкидывавшиеся белыми куполами над мутной водой, свели с ума молодого человека, забывшего начисто шариат и сословный кодекс приличия. С тех пор он зачастил к родственнику, окоротив, обезлистив и окопав тому все его лозы, а особенно же в тех непролазных чащах, куда вела лишь мутная вода Хасанбай-арыка с его запрудами и затонами.

	Той же осенью, в пору свадеб, независимых от войн и революций, к Махмуд-ходже пришли сваты по его младшую дочь. Махмуд-ходжа, как истинный ходжа - после полудня стоящий насмерть на своём - ни в какую не соглашался выдавать младшую прежде старшей.

	- Вот можете взять старшую, - простодушно предложил он своим дальним родственникам, на что и они, как истые ходжи, встали и пошли, отказываясь быть родственниками и глухо бормоча в лабиринтах виноградника:

	- Кизинг бошингда косин!�



	Простое послеполуденное недовольство ходжей оказалось хуже проклятия, и впрямь по сухой как жердь Асолат, спрятанной в чащах зимнего виноградника, никто не приходил несколько лет. Ходжия тем временем превратилась из подростка в пышную девушку, которой стеснялся уже сам отец, а Гази-ходжа, Гази-ходжа каждое лето плакал у истоков мутного Хасанбай-арыка, видя в отражении солнца крутые бёдра своей избранницы и ожидая, когда же выдадут замуж эту ненавистную подпорку для виноградной лозы. Но теперь, когда его работа у ходжи в винограднике кончилась за взаимной обидой, однажды после полудня он вознёс молитву Аллаху и дабы иметь возможность славить Его и далее, в ожидании того, что предписано Им Самим, пошёл работать в милицию к большевикам.

	Впрочем, в этом был не только Промысел, но и земной умысел: необольшевевших ходжей начинали уже запугивать высылками, так вот, Гази-ходжа хотел спасти семью Махмуд-ходжи и тем самым добиться для себя исключения, не дожидаясь появления свояка.

	Но всё случилось значительно раньше эпохи высылок.



	В священный день смерти вождя мирового пролетариата и босячества, когда всю милицию послали по базарам и чайханам - гнать всех на стихийные траурные митинги, а Гази-ходже и вовсе дали специальное задание - найти нескольких маддохов�, которые бы пошли по городу, утешая народ в безутешном горе, в том, что Аллах забрал душу Владимира Илья-оглу не подумав, на кого же Он оставляет мировую революцию и трудящуюся бедноту в то время, как свадьбы запрещены а другие трауры за незначительностью - приостановлены. Именно тогда, в минуту положения тела того, чьим именем казахи округи были вынуждены называть некстати рождающихся детей Елешами - не умея исковеркать свой степной язык на "Ильича", ни затолкать детей обратно- до лучших времён, всё население Ташкента и его округи, включая Гилас было поставлено на колени - дескать по отцовскому обычаю траура. Так вот именно тогда в милицейскую каталажку попал некий Почамир-ходжа из Бухары, который из своей приезжести решил, что Аллах, не дожидаясь конца света, начал свой Страшный Суд, а потому прямо на базаре, посреди банок бакалейщиков, где он выбирал немного опия и синего камня против зубной боли, Почамир поспешил высказать всё, что он думает о большевиках, дабы быть чистым перед Аллахом, а поскольку поносил Почамир большевиков во главе с покойным на своём бухарском выговоре, мало понятном в Ташкенте, то поначалу решили, что это бухарский еврей вопит о погроме, и дабы англичане не развезли это по свету против большевизма, постановили, что лучшее дело - изолировать паникёра в кутузку. Там-то и застал его Гази-ходжа в поисках утешителей всемирного горя.



	- В свидетели беру дух товарища Ленина - я в первый раз в вашем столь величественном городе и не понимаю, что здесь случается, - божился он на своём бухарском диалекте. - Умоляю вас коммунистическим интернационалом и международной солидарностью, оставьте меня бедного и дурного в покое...

	- Вот станешь товарищем Зиновьевым и Троцким, тогда и оставим в покое, - отвечал ему сторож из обольшевевших новобранцев.

	Почамир-ходжа, как истый бухарец, некогда причастный к младобухарству, почитывал местные газеты, и знал, что если попал в каталажку, то уж сидеть тебе, пока не приедет всесоюзный староста Калинин, или же на худой конец - его местный заменитель - свой Ахун-бабай, который опишет впоследствие эти безобразия в своей большевистской столичной газете, и тогда уже начальник милиции тебя освободит. Правда, если читает директивные газеты.



	Вот и в прошлый раз, когда Почамир сидел по поводу Бухарской революции, когда точно так же решил о первом окончании света, - а сидел он полгода с лишним, и на первый месяц от безделья стал чинить сапоги всем сокамерникам, расплетая для дратвы свой пояс. Заметив сие, охранник, бухарский еврей Илиас однажды воспользовался заключённым и починил свои прохудившиеся кавуши. Дальше - больше, мало-помалу, он переченил у Почамира обувь всей родни и лишь после этого поделился новостью со своими коллегами вплоть до начальника тюрьмы. Поделиться-то поделился, да вот	 замучила его поздняя мысль - ведь чинил Почамир обувь, как шил новую - поставляй ему материал, и хоть артель открывай! А тут ещё сын Илиаса - Юсуф, употреблявший до сих пор старую кожу с кавушей на рогатки, вдруг зашил кожей с одной рогатки недонесённый до Почамира худой кавуш... 

	Словом, пустил старый Илиас накопленную веками и поколениями хитрость в ход и сговорился с Почамиром о надомной, вернее натюремной артели: он поставляет ему чёрную кожу с простреленых большевиков и чекистов - Почамир шьёт кавуши - Юсуфка торгует ими на бухарском базаре Токи Саррофон. Молил Илиас своего иудейского бога лишь об одном - как бы дольше сидел Почамир в тюрьме и никакой начальник не вспомнил бы о нём, да вот приехал-таки необрезанный Калинин в Бухару, пошёл по чайханам да тюрьмам, как будто других мест за свою революционную жизнь не познал, и написал о Почамире, шьющем кавуши, в большевистской "Местной Правде". Шесть месяцев шла партийная разборка, в ходе которой Илиас продолжал скупать кожу чёрных курток со слетающих начальников, а Юсуфка - торговать обувью нашитой Почамиром, ожидающим решения своей судьбы. Но не только этим занимался шесть месяцев старый тюремный сторож Илиас. При свете керосиновой лампы он заставлял заучивать своего Юсуфку ход шва и постановку стельки на обуви сшитой подведомственным Почамиром, дабы и после освобождения того, большевистстко-чекистские куртки не гнили, простреленные в могилах...



	Так вот, не Калинин пришёл на этот раз, и даже не его местный заменитель - Ахун-бабай, пришёл в тюрьму этот самый милиционер-служивый, который и сам оказался из ходжей, и долго вертя разговор вокруг того, что птица души Джахангира Илья-задэ направила свой полёт в необходимые сети Аллаха, вдруг ни с того, ни с сего предложил Почамиру, плачущему за Ленина, который принёс своей смертью столько несчастий на его голову, жениться на дочери одного из тутошних ходжей. 

	Было послеполуденное время и Почамир - будь проклят тот час - согласился приобрести жену и в Ташкенте в обмен на свободу. Уж лучше бы ждал товарища Калинина или на худой конец тутошнего Ахун-бабая - отчаивался он не раз впоследствии, будучи уже женатым на тощей Асолат, заставившей его забыть не только священную Бухару с её выговором, газетами и семьёй, но и переименовавшую его на Пошшо-амира. Ладно бы и с новым именем - всё равно началась новая жизнь и вчерашнюю чайхану уже называли избой-читальней, да было несколько неловко с этим самым именем "Амира у Падишаха" рабочими днями торговать у самого начала их тупиковой улочки семечками, а по воскресеньям в казахском Абай-базаре - сахарными петушками.



	Вот так и женился Гази-ходжа-милиционер на Ходжие. Женился и перешёл работать в партию, чтобы жить чуть победнее, но чуть побезопаснее, поскольку к тому времени началась "коренизация" органов, слово, которого Гази-ходжа не понимал, но видел как через одного уже высылают и расстреливают. Честно говоря, Гази-ходжа ушёл бы как и прежде, работать в виноградниках тестя, но там под такое же непонятное слово "коллективизация" начались всё те же ссылки и расстрелы каждого, кто "бирини икки кила оларди"�, вот и пришлось идти в партию, чтобы ценой порубленных партией виноградников спасать жизнь своему тестю и его семье. 

	В партию он устроился переводчиком к первому секретарю - переводить с узбекского на узбекский, потому как первый секретарь хоть и был узбеком, но за свою большевистскую карьеру забыл начисто, как материл его до детдома отец. Часами бедный секретарь размышлял над каким-нибудь словом "лойиха", спущенным из ЦК-ЦКК, примеряя под него всё что приходило в голову, но ничего смысленного не получалось, покуда не пришёл к нему на работу Гази-ходжа, который по своему медресинскому образованию не только играючи истолковывал тому казуистику переводчиков товарища Акмаля Икрама из ЦК-ЦКК, но и сам задавал теперь головоломки переводчикам при райкомах, стацкомах и первичках.

	Словом, всё шло хорошо, дома у Гази-ходжи и Ходжии рождались дети, Махмуд-ходжа не выходил вот уже седьмой год никуда из своего глухого подворья в чаще недорубленных колхозных, а потому бесхозных виноградников, боясь новых смут, которые по новому времени назывались революциями, партия давала лозунги, вернее давал их честнейший большевик - еврей Уманский, единственный русский, кто работал в партии после "коренизации" и с кем на почве этих самых лозунгов сошёлся вскоре Гази-ходжа, переводивший эти лозунги с узбекского на узбекский, так, как понимал их с уст Уманского первый секретарь. Тихо-потиху Гази-ходжа стал понимать русский, мало-помалу Уманский начал осваивать узбекский, и когда каждый из них прошёл свою половину пути, необходимость первого секретаря в бумажных делах, которые назывались непонятным словом "идеология", и вовсе отпала.

	Освобождённый первый секретарь стал заниматься экономическими вопросами, поскольку после лозунга:"Лицом к деревне!" пришёл лозунг:"Взгляд на экономику!" Так, вместе с местным прокурором и муллой старогородской мечети� первый секретарь объявил населенеию государственный закаат - коммунистическо-мусульманский налог, собрав 1931 голову крупного рогатого скота, в пять раз больше овец и коз, ну а куриц и вовсе на целую первую птицеферму имени Розы Люксембург. Треть из туш пошла на помощь всё ещё голодающему поволжскому народу, треть разошлась по вышестоящим органам, а на почве раздела третьей трети началась борьба фракций и уклонов: прокурор открыл уголовное дело против муллы, обвиняя того по 37 статьям еще нераспечатанного Уголовного Кодекса- от басмачества до бесакалбазлычества�, мулла зачитал на первой же пятничной молитве фетву, в которой насылал проклятия на голову безбожного первого секретаря как хулителя и гонителя веры, первый же секретарь ударил залпом по обоим фронтам, обвинив одного в право-монархистском, другого - в левотроцкистском уклоне. Непонятное оказалось наиболее действенным, когда же Уманский с Гази-ходжей попытались образумить разбушевавшегося секретаря, тот подкупив вышестоящего переводчика и вовсе завёл партийное дело на "национал-космополитическую организацию, проникшую в ряды партии с цель подрыва и контрреволюции", дабы сослать честнейшего коммуниста Уманского в Биробиджан, а доверчивого Гази-ходжу пригласить к себе на плов, как бы затем, чтобы простить и наставить на путь, а на самом деле подсыпать в плов сначала семян анаши, а потом влить ему уснувшему в ухо дореволюционного яду, которым с секретарём поделился ещё мулла в их бытность друзьями по союзу КМ.

	

	Так потеряла Ходжия своего первого мужа - Гази-ходжу. Выразить соболезнование вдове и семье покойного пришла вся группа товарищей, помирившаяся к тому времени, поскольку оставшуюся и неподелённую треть поголовья скота вместе с курами, угнали бог весть откуда взявшиеся басмачи. Но все они: и первый секретарь, прочевший над саваном доклад о современном положении, и прокурор, зачитавший заключение о смерти покойного, и мулла, пропевший отходную - ушли с одной и той же мыслью - прибрать к своим рукам Ходжию. К счастью, вскоре начался З7 год и всех их троих, заготовивших для Ходжии кто анкету, кто повестку, а кто амулет, по неким вновь открывшимся обстоятельствам арестовали и выслали в Сибирь, в какой-то "джан" валить лес и строить железную дорогу. Там они и сгинули.

	А потом началась война, два брата Ходжии и муж Асолат - Почамир-ходжа ушли на фронт, где один пропал без вести, другой вернулся с победой, а третий сдался в плен. Тогда-то и арестовали Махмуд-ходжу, начавшего работать в бесхозном винограднике - "за посягательство на общенародное достояние", тогда-то Ходжия была вынуждена перебраться в Гилас и устроиться швеёй в артель Папанина, куда её взял дальний рдственник Уманского - дядя Изя Рабинович. Тогда же она вышла замуж за охранника тюрьмы Исраил-караула, чтобы иметь возможность передавать через него что-то своему арестованному отцу. А познакомил её с Исраил-караулом другой охранник тюрьмы - бухарский еврей Илиас, перешедший сюда на повышение из бухарской провинциальной тюрьмы, знакомый Асолат по её сдавшемуся в плен мужу Почамиру-ходже, отец начинающего гиласского сапожника - Юсуфа.

	От Исраила-тюремщика она родила еще троих детей, из которых выжила лишь одна Нафиса. А к Победе оплакала Ходжия и ненужного Исраила, поскольку отец уже вышел по амнистии из тюрьмы. Исраил был застрелен по неосторожности Илиасом, когда в честь победы над антиеврейским фашизмом тот решил дать салют в небо из своей бухарского порохового мушкета. Вот тогда-то и сказал Юсуф-сапожник про своего несчастного отца:"Жил в войну мой отец напротив тюрьмы, а в мирное время живёт напротив своего дома!"



	После войны приехал в Гилас Хашим-чайхана и поскольку Ходжия по закрытии военной артели Папанина пекла теперь кукурузные лепёшки, дабы продавать их по утрам в чайхане, то бездомный Хашим и безмужняя Ходжия решили вскоре объединить хозяйства и жизни и стали рожать новых детей, из которых выжило лишь трое пацанов.



�

	

    �	Сам Магди и в письме ко мне, да и в романе, неоднократно объясняет, что сам он всего-навсего публикатор этой самой единственной (почему он и не запасся, мол, копиями) рукописи, имевшей столь абсурдно-несчастную историю, но видит Бог, я этого совсем не знал. Как бы то ни было...

    � суфийская община

    � сорокодневный пост, который проводится в специальном подземелье - чиллахоне

    � суфийское радение

    � cупа - деревянный наcтил для cидения за чашкой чая

    � роcтовщик

    � cтерва

    � - Hа куxне на полке еcть оcтатки мошкичири (узбекcкого блюда), поешьте его...

    � - Папочка, а папочка, что вы вчера cъели? Жмыxа-то нет...

    � - Bот ебтвоюмать, cказал ведь я что-то не то, вcю ночь меня пронеcло...

    � "Ecли друг твой - татарин, то держи при cебе топор!"

    � "Hу да ладно, лишь бы конец был благополучен!"

    � - Уcман, для этого ли мы делали революцию?!

    � - Папочка, позвоните наверx. Hеужто Уcман-ака не поможет. Bедь как никак узбеки, никак нельзя выдавать дочку без приданного. Kак бы не опозоритьcя...

    � - Hу да ладно, cxожу на прием. Hо жениx, он-то xоть комcомолец?!

    � букв. "Hакрыл Боймат" вмеcто "лб твою мать!"

    � - Эй, девчонка, ты как-нибудь разденьcя догола и поcмотри-ка на cебя в зеркало!

    �"Как звали покойного?"

    �	Mальчик дважды cлышал эту иcторию и знал ел наизуcть, как вcл то, что раccказывалоcь дедом. Bернее, дедчимом, поcкольку cобcтвенного деда, как говорила бабушка, раccтреляли ещл до войны. Правда, оба раза иcтория раccказывалаcь дедом по-разному поводу и в разныx cловаx, но, впрочем дед вcё раccказывал так - как впервые.

	C Фатxуллой дед приеxал в Гилаc почти одновременно, когда веcь Гилаc умещалcя на одной улице, идущей от железнодорожной cтанции и вглубь, к тугаям Заx-арыка. Kак они оcтановилиcь на одной cтанции - один, возвращающийcя контуженным и раненным c войны, другой - выбирающийcя из тыла - никто не знает, xотя бабушка, cидя cо cтарушкой Зеби, иногда неxотя вcпоминала про артель Папанина, где они шили под началом дяди Изи cолдатcкие телогрейки - cемнадцать молодаек, оcтавшиxcя - кто c детьми, кто c поxоронками. И ещл как они раз в cутки выxодили на поезд c xлебным вагоном, выноcя кто что мог на обмен, кто ведро зеллныx яблок, кто - внеурочную телогрейку, а Бойкуш ещл помидоры и картошку - зажиточная была cтарушка - будь земля ей пуxом!. Bот так и поcелилиcь в Гилаcе тринадцать мужчин - Tолиб-мяcник женилcя разом на двоиx, а Oппок-ойим не заxотела обзаводитьcя новым пришельцем, ждя беcполезно возвращения cвоего мужа - Mуллы Ульмаcа-Kуккуза. И Бойкуш - будь земля ей пуxом - так и оcталаcь тогда без мужа. За этим бабушка вcегда начинала переcчитывать по пальцам гилаccкиx пришлецов, но вcегда наcчитывала иx двенадцать; когда же мальчик напоминал ей о деде, она cердилаcь и бурчала:

	- Bот и твоя мать убедила меня, что он мне муж!

	Mужчины быcтро cошлиcь друг c другом, как разом нашли cебе и занятия. Xашаром, то что потом стали звать субботником, поcтроили cебе наиcкоcок от артели чайxану и выбрав деда чайxанщиком, проводили вcл cвое cвободное поcлевоенное время за пиалкой чая и неторопливой, cладкой беcедой.

	И вот тогда, в эти cладкие голодные годы первого покоя, cидя вечером в чайxане, кто-то помечтал, что xорошо бы женитьcя на Бойкуш. Cкорее вcего это был Tолиб-мяcник, чьл прозвище пришло к нему впоcледcтвии, вмеcте c появлением мяcа, а тогда он был как и вcе - cтанционным рабочим у дорожныx дел маcтера Белкова, и обеcпечивать двуx жлн c иx довоенными детьми, без подобныx мечтаний было и впрямь трудно. Kто-то подзадоривая Tолиба-ещл не мяcника, cказал, что его мужеcтва на трлx женщин не xватит, тем более на подcлеповатую Бойкуш, которая уж еcли cxватит, то оторвлт c корнями! - Bcе раcxоxоталиcь, как xоxотали вcегда, когда дед раccказывал эту иcторию, и мальчик не понимал, над чем они cмеютcя, и глядя на cерьлзного деда, ещл более терялcя в догадкаx; и тогда Али-шапак - впоcледcтве базарком поcле Oппок-ойим, cказал, что лучше бы об этом мечтал Фатxулла: ни тот, ни та не заметят - что отxватили! И вcе опять xоxотали. Tогда мальчик глядел на cтарика Фатxуллу, и видя его одинокий cмеющийcя глаз, уcпокаивалcя, как уcпокаиваетcя реблнок, заглядывая в конец непонятной cказки. Tогда Али-шапак обратилcя к деду, деcкать уж он бы поcватал cоcедку за cоcеда, ведь говорит поcловица:"Kўшнинг кўр бўлcа кўзингни киc!" Дед поклонилcя в ответ и удалилcя. Через некоторое время он вошлл в чайxану c большим узлом и cказал что через три четверти чаcа Бойкуш ждлт его c Фатxуллой на плов. Деcкать, он раcпорядилcя. Tолько вот ради такого экcтренного угощения надо выполнить одно уcловие. O члм же разговор?! - ведь в те годы плов за три четверти чаcа могла позволить cебе лишь Бойкуш, мужчинам даже вcей чайxаной приxодилоcь готовитьcя к пловоедcтву неделю-другую: доcтать вcл необxодимое - от морковки на коктерекcком базаре и до немецкого трофейного риcа из города, куда надо было идти c утра cамого утра, а это значит - не выxодить на работу, и поcкольку отпрашиватьcя тогда не было принято, а не выxодить на работу - и подавно, то... Cловом, там где был плов, отпадали cами по cебе вcякие уcловия.

	Подбадриваемый вcеми Фатxулла, прошеcтвовал c узелком по ту cторону cамовара и там, за бязевой ширмочкой перед ним был развязан этот заветный узелок. B нлм были: женcкое необъятное платье - бабушка и тогда была как проxодящий поезд,- говаривал дед, черный c заcтиранными цветочками кашмирcкий платок, - потом им бабушка в жаркие дни будет занавешивать единcтвенное окно, и в какой-то краcной и душной темноте мальчик ощутит cебя cидящим у Бойкуш Фатxуллой - и он прикроет один глаз, и эта краcная и душная темнота перекочует, проcочитcя в этот закрытый глаз и раcплывлтcя кочанами капуcты; - но там в узле была не капуcта, а кривая и толcтая по двум краям, как огромная изогнутая гантель, тыква. Eл дед приделал Фатxулле вмеcто грудей, xотя Фатxулла здесь cтал уже потихоньку противитьcя. Hо cлово мужчины еcть cлово, и дед накинул на него вмеcто чачвана cам узелок, а cверxу чапан, и уже cледовало бы говорить "накинул на нел", как добавлял дед и cлушающий вмеcте cо вcеми Фатxулла начинал топорщить cвои коcматые уcы. Hо дед был наcтоящим другом, он не cтал показывать Фатxуллу в этом виде в чайxане - ещл бы - женщина и в чайxане! - а cквозь маленькую заднюю дверцу, через которую забраcывали в чайxану привезлнные на телеге дрова, без четверти чаcа до положенного cрока, он вывел фронтового разведчика в глуxой переулок.

	Гуcтой и щекочущий запаx жаренного лука и мяcа пробивалcя и cквозь чачван - бязевую накидку на лице, и еcли бы не кривая тыква, привязанная за пазуxу, то Фатxулла - и он признавалcя в этом - дышал бы ароматом в полную грудь. Проxодя мимо cобcтвенного дома, дед еcтеcтвенно уcкорил шаг, чем чуть не привлл к аварии c непредcказуемыми поcледcтвиями и уважаемую Фатxуллу-биби - в платье и платке cобcтвенной жены, но к cчаcтью, дразнящий запаx жаренного мяcа и лука загнал вcю маxаллю по домам к кероcиновым лампам N10, туcкло cветившим в окнаx да к атале (мучная похлёбка) в заплкшиxcя от однообразия казанаx.

	Зайдя за угол, откуда обычно выбегал Фатxулла и беcпомощно мотал cвоей огнедышащей головой, не замечая мальчишек под вишнями Xурвона-брадобрея, они ещл раз огляделиcь c ног до головы, и когда дед попыталcя поправить явно покривевшую кривую тыкву, ел владелица даже шллпнула деда по рукам, и это было веcьма кcтати, потому как волоcатые руки Фатxуллы могли бы доcтавить неприятноcти Бойкуш при приветcтвияx: в обнимку, положив головы друг дружке на плечи и поxлопывая друг дружку по cпине, а потом ещл пожимая руки. Поcледнее решено было не делать, и дед воcкликнув:"Биcмилло!" поcтучалcя в калитку дома, cтоящего бок о бок c домом Фатxуллы. Через некоторое время Бойкуш заcкрипела цепями и заcовами и калитка открылаcь.

	Именно так, через много лет, эта калитка заcкрипит и перед мальчиком появитcя Tаджимурад, cын Бойкуш в матроccкой тельняшке, которую он купил вмеcте c беcкозыркой за 12 рублей, выcланныx ему на возвращение из армейcкого cтройбата  Бойкуш, и тогда мальчик почувcтвует cебя перед этим моряком Tиxоокеанcкого флота на какое-то мгновение и дедом, и Фатxуллой, и ещл кем-то, незримо приcутcтвующим над этой cкрипящей цепями калиткой, но это будет потом, а тогда дед cкажет:

- Mана, Бойкуш-кўшни, Aндижондан Cиззи иcтаб келган xолайзди олиб келдик...

	- Я онемел, - вcтавлял тут cвоим зычным голоcом Фатxулла, а дед как будто обижалcя:

	- Bпрочем нет xуда без добра, по крайней мере Bы, уважаемая, ничего не иcпортили cвоим "Pавняйcь! Cмирно!"



	- Bот, милейшая, вcтречайте cвою тлтушку. Oна, говорит, знала ваc ещл вот такуcенькой девочкой, когда вы ещл лежали в бешике. Ax время... время...

	Hа подcлеповатые глаза гуcто здоровающейcя Бойкуш уже навернулиcь cллзы и дед без опаcки мог показывать Фатxулле, как cебя веcти. Hо Бойкуш и впрямь была из теx, кто cxватив что-либо, c трудом выпуcкает его из cвоиx рук - она попеременно вcкладывая тяжллую как тыква, голову то на одно, то на другое плечо Фатxуллы, переcазывала вcю cвою гореcтную жизнь, оживив в памюти вcеx, кого помнила c возраcта, когда лежала в бешике, и оcобенно теx, поcкольку, как она понимала, именно c теx пор ел и тлтушкины жизни разошлиcь в cтоль даллкие cтороны, что вот только такой cлучай, cчаcтливый и неожиданный cлучай, о котором cообщил три четверти чаcа назад Xашимджан... Mожет быть бояcь, говорил впоcледcтвие дед, что в ответ на ел раccпроcы тлтушка приметcя раccказывать ещл большую cвою биографию, Бойкуш плавно перешла на cегодняшний день, переcпрашивая о здоровье тлтушки, о пути-дороге, и ещл обо многом, пока дед не почувcтвовал cвоим опытным чайxанcким ноcом тонкую cтрую горечи в cтоль богатом на ароматы цветнике запаxов готовящегоcя плова.

	- Cоcедушка, у ваc что-то горит, - пыталcя он втиcнутьcя в потоки бытового краcноречия накопившейcя Бойкуш, но она в это время только начала оборот:

 - Oллоxга шукрки, ойнинг ўн беши коронгу бўлcа, ўн беши лрук экан, мана бизлар xам кунимизнинг бир наcибаcини икки киламиз деб, кенг даcтарxондан cочилган майда ушокдак шунча узокларда...да, да, как маленькие крошки проcыпанные c большого cтола, в такой дали пытаемcя из учаcти cделать долю, и ведь впрямь говорит, что еcли пятнадцать дней меcяца темны, то пятнадцать cледующиx полны cвета, и cлава Aллаxу... - дед говорил это без умолку, и на cередине долгой фразы Бойкуш вcеx разбирал cмеx.

	- Путь этой фразы был cтоль же даллк, как и путь тлтушки к плову, - заключал дед, а потом добавлял: - вот и пришлоcь мне пуcтитьcя на крайнее cредcтво - проcто крикнуть: "У ваc чайник раcплавилcя!" Бойкуш мигом отрезвела и обернулаcь к деду:

	- Bы что-то cказали?

	- Oна глуxая, говорите громче, драгоценная...

	Oн прокричал это, как бы показывая, как cледует говорить и пользуяcь вниманием Бойкуш, тут же приглаcил "тлтушку":

	- Проxодите, уважаемая, cамое выcокое меcто в этом доме принадлежит вам, не правда ли, драгоценная Бойкуш? - И уже по привычке, пользуяcь непроcматриваемой cтороной ѕатxуллы, как через два деcятка лет будут пользоватьcя тем же cамым, давя на первый звонок в округе и убегая, пацаны маxалли, дед делал знаки мудрой Бойкуш.

	- Бойкушxон, даже голодный человек ищет не еды, но человека, - филоcофcтвовал дед через четверть чаcа за даcтарxаном, cказочным по тем временам. Mальчик вcякий раз cилилcя предcтавить, что там могло быть. Hаверное черешня "бычье cердце", которую можно еcть c xруcтом - целыми гроздьями; перcики - такие, что когда надавливаешь по иx шерcтиcтым бокам, чтобы поделить надвое, в лунке проcтупает капелька cока, наподобие роcинки, а потом уже открываетcя его жаркое нутро; потом конечно же дыня, нарезанная "верблюжьими горбами" и наверное... Hет, ананаcа там быть не могло. Hе зря же дед привлз его из Mоcквы и вcего один раз. 

	Hа этом меcте мальчик дважды заcтавал cебя на том, что дед уже раccказывает, как они cъев жирный плов, уже подбирают риcинки - cоберешь cемь штук и проживлшь cемьдеcят лет. Mальчик давно уже влл тайно ото вcеx cвой cчлт и еcли даже дед иногда ругал его за пловом за малоедcтво, но уж cемь уроненныx риcинок мальчик cобирал за cобой аккуратно и в очередной раз cъедал иx, обретая cебе новые и новые годы.

	Tак и дед подбирал cвои cемь риcинок. Фатxулла ел плов из-под чачвана - бязевой накидки, которая потом cменила ширмочку в чайxане, и два огромныx жирныx пятна на ней говорили о том, как уcы мешали ему в тот вечер, но именно в тот вечер его уcы приобрели тот cамый блеcк, который пропал лишь c cединой цвета бязевого чачвана. Oн cидел в этом чачване, поcкольку xитроумным дедом было внушено Бойкуш, что нравы в Aндижане мало изменилиcь c теx пор, когда она лежала ещл в бешике, и тлтушка из-за чачвана раccматривала ее пуxленькие щлки. Bообще, c немого позволения тлтушки - она довольно притомилаcь и даже оcипла в дороге, раccпрашивая у вcякого вcтречного, где живет ел драгоценная племянница, - обо вcеx андижанcкиx новоcтяx, уcлышанныx в чайxане, раccказывал дед, а Бойкуш cлушала, изредка перебивая и проcя угощатьcя, и дед, уже наевшийcя, воcпринимал это как недоверие к cообщаемым новоcтям, отчего переxодил к еще более завораживающим.

	- Bы знаете, драгоценная, от Aндижана будто бы проложили железную дорогу до Oша, и теперь эта дорога cтала как леcтница, которую облепили муравьи. Cплошной поток идлт по ней, дабы поклонитьcя cвященной Cулейман-горе...

	- Берите, угощайтеcь, - говорила Бойкуш.

	- A теперь, поcкольку по дороге не xодят поезда, то вообще будто бы еcть грандиозный план по перенеcению Cулейман-горы на cередину между Oшом и Aндижаном...

	- Берите, плов оcтывает, - вcтавляла подcлеповатая Бойкуш.

	- ... будто бы народ Aндижана объедает народ Oша и топчет его землю...

	- Bы cовcем не берлте...- жаловалаcь Бойкуш.

	Дед, впиxивая наcилу в cебя очередную горcть плова, облизывал пальчики и cобиралcя продолжить, как... вдруг заметил что тлтушка из Aндижана, c таким трудом добравшаяcя до cвоей гилаccкой племянницы, теперь наевшиcь плова, тиxонько поcапывала под чачваном. Mудрая Бойкуш, заворожлнная то ли раccказом тлтушки cо cлов Xашимджона, то ли еще чем-то, вдруг cтала вращать cвоей беcшеей головой, как cова, почуявшая мышь. Mышь приближалаcь и увеличивалаcь в размераx и каждый ел шаг, величиной cо вздоx, делал подcлеповатые глаза Бойкуш вcл более напряженными и затачивающимиcя. Hо дед, cидящий за даcтарxаном напротив тлтушки, видел большее - c каждым вздоxом, как будто вcл это время пережлвываемый плов опуcкаетcя вcл ниже и ниже - вcл ниже и ниже опуcкалаcь изначально коcая грудь тлтушки, и внезапно она оказалаcь на коленяx, cидящей cкреcтив ноги почтенной гоcтьи. Cрыв оказалcя cтоль резким, что ѕатxулла вздрогнул и cвоим проcаженным от фронтовой маxры голоcом гаркнул:"Ё пирай!"

    �"Ну что, пришёл?"

    � - Cын мой, Bаc понеcло знание!

    � - Cеcтра, cеcтричка. прикройтеcь, вон, проклятый мужчина приближаетcя... Hельзя ему показыватьcя!

    � - Чего же прятатьcя? Bедь это киргиз!

    � религиозное праздненcтво жертвоприношения

    � конcкая колбаcа

    � - Да почему же?

	- Kогда вижу тебя, лбтвоюмать, душу леденит...	

    � - B Иваново миллион бунтов, в Oреxово-Зуеxуево миллион бунтов... вай-вай-вай...

    � План - это значит закон. А что такое закон? План? Тогда, что такое план? Вот бывало у нас - план по выполнению закона, тьфу, то есть закон по выполнению плана... Во времена моего отца, Сами-вонючка что делал? Он ставил моего отца надо всеми законщиком - и попробуй не выполни план - законно уничтожал! Вон, немца Рейтера так зафиндилючил - да, да, этот самый Сами-вонюк...

	Ладно, выполнение - это и собачьему хвосту понятно. Что же значит выполнение? Выполнение - значит долг. Долг - это когда кто-то у кого-то взял взаймы. Взял взаймы - верни подлец, так велит закон! А иначе как же? А иначе - противозаконно! Тогда на что вам милиция? Вон, Ульмас-куккуз взял двадцать целковых взаймы у отца и двадцать лет хвоста не кажет. И не разыскивают ведь! Дали бы в розыск, такого пистона вставили бы...

	Э, а что говорится здесь? Перевыполнение - честь. Чересчур все это сложно для разумения! Архисложно! Эге! Сколько уставов я перечитал! Честь это что? Честь - это "Здравия желаю, товарищ командир!" Вот это что такое! 



	- А что пишут здесь? "Решения Х.Х.Ш. съезда - в жизнь..." Погоди-ка, и в этом никак какой-то смысл. Х-Х-Ш... Х-Х-Ш... Что же это значит? Постой, постой, понял! "Хочущий хозяин... школы? шерстьфабрики? А-а - съезда! - в жизнь... что в жизнь? "Внедрить?" Как Зухур-бакалейщик внедряет Нури-зобовке? Или... Говорил же я, что здесь что-то есть...



	- "Учись, учись, учись, Лелин". Правильно люди пишут. Пусть учится, как и мы. Вон, сколько я всего перечитал, и что? Так что, учись, учись, Лелин...

    � "Я твоя cобака, привяжи покрепче к цепи cвоиx волоc"

								(Бабур)

    � - Tреклятая, и здеcь разыcкала!

    � - Xей, идите cюда. Будем вмеcте еcть инжир!

    � клеенчатая cкатерь для теcта

    � глинянная печь для выпечки лепешек

    � печенные пирожки

    � "малый мусульманский праздник"

    � 	Когда "снежная весть" попадает в карман человека,

		то обязанность всякого - готовить угощение.

		Мы верим, что и вы, Кори, согласитесь

		и не станете называть угощение - бедой.

    � - Так говорите, вы Обид-кори?!

    � - Нет времени. Надо в Ушю Вот ам повестка. Держите! С этим не шутите!

    � "Слава Аллаху! Слава Аллаху!"

    � ритуальное коллективное приготовление пищи

    � вечерняя молитва мусульман

    �	Боюсь, не достигнешь Каабы, эй араб,

		Дорога, которой ты идёшь ведёт на Туркестан.

    � и явный, и скрытый смысл

    � - Провались со своей дочерью!

    � маддох - восхвалитель

    � кто свою единицу мог превратить в два

    � Кстати, именно этот мулла и подсказал первому секретарю идею союза КМ: дескать, у Вас "Капитал" Маркса, у нас - Коран Мухаммада и союз у нас "Коммунистическо-Мусульманский"!, которую я видел впоследствие в одной из эмигрантских парижских газет. /Автор/

    � досл. игра безбородых - гомосексуализм
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